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В. Лебедев-Шапранов

Марьянов плёс
Дарят или посвящают, обычно, самое красивое и лучшее. И я посвящаю эту повесть о недопетой любви молодым людям.

Теперь уже нет моих героев, нет красивого места – Марьянова плеса, он залит водой, нет камней и трагической могилы, осталась только небольшая песчаная коса да живущие на ней белые чайки – знамение вечной любви и жизни.

Журавлев, художник, спускался пароходом из Красноярска вниз по реке в Игарку в поисках сюжетов для своих картин. Пароходик был старенький, изредка сипло свистел, словно оповещал окрестности о своей усталости, и медленно двигался вперед.

Журавлев сидел на палубе в пароходном кресле, подперев подбородок и тоскливым взглядом провожал медленно уходящие за корму берега. Расслабленная полулежачая его поза свидетельствовала о спокойствии и неторопливости, но зоркий глаз художника то и дело выхватывал из общей панорамы за бортом отдельные фрагменты, мысленно вставлял их в воображаемую раму и, налюбовавшись светом и тенью, цветовыми пятнами, переводил взгляд на новый, только что появившийся на берегу вид.
В дороге художник чувствовал себя уверенно, свободно, не стесняясь в дорожных расходах - две его картины на выставке Минского Дворца искусств произвели эффект, пресса написала восторженные отзывы, а республиканский государственный музей приобрел их за приличную сумму.

Лет десять назад, когда Журавлев с отличием окончил Минский театрально-художественный институт, друзья и педагоги прочили ему блестящее будущее. Пророчество основывалось еще и на том, что бабка и дед его были известными мастерами-прикладниками. Бабушка Александра Андреевна, будучи совсем молоденькой золотошвейкой, обшивала таких же юных, как сама, дочерей Николая II. Дед же Тимофей Прокофьевич был знатным мастером кузнечных дел. Его художественная ковка гремела по всей орловщине. Богатые люди приезжали к нему и из соседских губерний с заказами.
Поэтому никто не сомневался в том, что потомственный талант рано или поздно должен стать предметом крупных разговоров среди творческой интеллигенции. Журавлев же при этом держался скромно, но с достоинством, не пренебрегал дружбой с однокашниками, снисходительно относился к дилетантам, с уважением отзывался об истинных художниках, и это вовсе не мешало ему выражать себя как индивидуальность незаурядную и яркую. Однако он понимал, что, сидя в городе, не создаст мало-мальских приличных полотен. Да они его и не устраивали – талант не может быть и жить без поиска.

И вот уже который год подряд он отправляется в путешествие за этюдами, набросками и зарисовками в края отдаленные и тихие.
Багаж Журавлева был довольно громоздким: кроме этюдника, небольшого мольберта, коробок с красками, лаками, растворителями, маслом и прочей мелочью, он вез еще палатку со всеми принадлежностями для туристской жизни, радиоприемник, фотоаппарат и множество других нужных мелочей. Особенно следует выделить пару-тройку предметов, без которых Журавлев не стронулся бы с места ни за что на свете - ружье с патронами, удочки и спиннинг.

Конечный пункт прибытия была Игарка, но он мог сойти с парохода в любой момент, что он и делал не раз, выбрав интересные места для работы над этюдами. Так было, когда он плавал по Волге, Днепру, Белой и Лене.

В июне вечера угасают медленно. Неторопливые горячие закаты долго висят над землей, меняя тона и оттенки, словно богатые коробейники показывают свои изумительные заморские ситцы. Потом опускается блаженная прохлада. Небо стынет в мириадах ярких и неподвижных звезд. Предметы становятся причудливыми, загадочными. Наступает пора грез, мечтаний, творческого вдохновения для поэтов и влюбленных.

Особенно такие часы ощутимы в путешествии на пароходе. То там, то тут на палубе начинают появляться пассажиры. Они все предельно вежливы, предупредительны. У каждого на лице знак мечтательности, одухотворенности. У дам из полуоткрытых губ то и дело вырывается непременное «ах». Мужчины галантно спешат засвидетельствовать предмет восторга. Завязываются разговоры, знакомства.

А пароходик плывет себе мимо зеленых берегов, зажженных бакенов, застывших рыбацких лодок. Жизнь приобретает особые оттенки, движения и ритмы.

Журавлев хотел уже встать и спуститься в каюту, чтоб переодеться, как вдруг услышал возле самого плеча приятный женский возглас:

- Ах, вот он где пропадает! Избегает нашего общества!

Журавлев поднялся, сложил альбом с карандашными набросками. Перед ним стояли две попутчицы – мать и дочь из соседней каюты, одетые для прогулки по палубе. Главе семейства, наверное, наскучила их болтовня, и он отправился в буфет пить пиво. Мать, довольно полная женщина лет сорока пяти, нигде не работала и, как понял Журавлев, занималась только воспитанием дочери, которая училась на философском факультете. Звали ее Валя. У нее – довольно милое простое лицо, тихие зеленые глаза и спокойный голос. Мама же старалась казаться экстравагантной и большой поклонницей искусства.
- Вы уже ужинали, маэстро?

Журавлев проводил взглядом проплывающую лодку.


- Нет. То есть, я полагал, что еще рано.

- Мы тоже еще не ужинали. Составьте нам компанию.
- Пожалуй…

Мамаша вдруг изобразила на лице легкий испуг и забеспокоилась.

- Извините, я, кажется, забыла запереть каюту. Я сейчас… Вам, надеюсь, не будет скучно?

Она произнесла последние слова так, как они пишутся. Журавлев понял, что она солгала, чтоб оставить его со своей дочерью наедине, и ему стало жаль хорошенькую девушку. Они остались вдвоем.

- Покажите мне Ваш альбом.

Щеки ее слегка вспыхнули, но она переборола волнение и протянула руку. Кончики пальцев слегка дрожали.

- Здесь нет ничего интересного и конкретного. Так… наброски.

- И все-таки. Я хочу знать, как рождаются картины.

- Пожалуйста. Только он тяжелый… стоя - неудобно… Да, вот здесь…

Он увидел плетеный столик и положил на него альбом. Они стали рассматривать рисунки.

- Я видела это место… Мы проплывали мимо него, правда?

- Да.

- И эту купальщицу… И это одинокое дерево… - Она перекладывала толстые листы ватмана, лицо ее оживилось, руки перестали дрожать.

- Вы нам так и не назвали места, куда вы едите. 

Журавлев пожал плечами.

- Возможно, до Игарки. А, возможно, здесь. – Он кивнул головой на обрывистый берег с нависшим кустарником.

- И будете жить в палатке один?.. И днем, и ночью? И творить?!
- Конечно.

Она положила ладонь на страницу альбома и посмотрела Журавлеву в глаза.
- Я завидую вам. А знаете, что?.. Возьмите меня с собой. – В голосе ее не было ни иронии, ни шутки.

Он усмехнулся.

- Это было бы совсем некстати.

- Да, да… Ведь вы ищите уединения.

- Не только.

- А я не могу уйти от одиночества.

Журавлев прикурил сигарету и проследил взглядом, как упала в воду спичка.

- Ну, что вы! Это совсем не трудно. Смотрите, даже в этом маленьком мирке – пароходике идет общение.

Она закрыла альбом и тихо вздохнула.

- Как все странно устроено.

- Наоборот, все очень просто… И я, и вы, и этот пароход, вода, берег… Иногда все это кажется странным, но это от того, что мы сами не умеем разобраться в этом. В сущности же все просто, как школьный глобус.

- И ваши картины тоже?

- Конечно! Я так хочу, я так вижу их. Но стоит только внести в них что-то, нагромоздить, лишить их простоты и естественности, и они станут странными, как шестипалая рука. Странным может быть только непонятное.
- Значит, я еще ничего не понимаю.

Журавлев пожал плечами. Она с затаенным укором долго смотрела на него. На его могучую крепкую фигуру, на спокойное лицо и умные карие глаза. Он спокойно выдержал этот взгляд. «Никаких приключений. Этого еще не хватало». Но вслух произнес:
- А вы знаете, на нашем пароходе едет очень интересная личность? Только что вернулся из турне. Не хотите ли…

Журавлев хотел, было, продолжить развивать эту мысль, но Валя отвернулась и стала рассматривать берег, окутанный уже прозрачными синеватыми сумерками.

Весь вечер разговаривали о пустяках, ничего не значащих вещах. Валентина загадочно молчала. Зато мамаша говорила без умолку, стараясь затронуть любовные темы из жизни людей искусства. Глава семейства много курил и багровел от выпитого пива. Только раз он попытался приобщиться к разговору совершенно некстати брошенной фразой:
- А завтра возможен к вечеру дождь.

Но его тут же перебила супруга:

- Это исключено!

- Тогда не будет дождя.

По каютам разошлись поздно. Берега уже потеряли четкость очертаний, а навстречу тянуло тяжелой прохладой, пахнувшей тиной и намокшим деревом. Пароход сбавил скорость. На мачте подрагивали сигнальные огоньки, да тяжелым клубом вырывался из клапана пар.

Прощаясь, Валина мать сказала с плохо скрытым намеком: 
- Может, молодежь желает поболтать?

Журавлев поспешил уведомить, что он встанет рано, чтобы застать рассвет, и должен лечь пораньше.

Валентина промолчала.

- Ну, как знаете. Спокойной ночи.

- Спокойной ночи.

Утром Валентина вышла из каюты с единственной целью застать Журавлева на палубе за этюдом. Солнце уже весело и ярко играло на тихой воде. От обилия света и блеска жмурились глаза. Как только она вышла на палубу, к ней подошла дежурная в белоснежном кителе и белом берете.

- Доброе утро. Просили вам передать.

Она протянула Валентине свернутый трубкой лист из альбома Журавлева. Валентина развязала ленточку. На листе было нарисовано уже знакомое ей одинокое дерево на вершине холма. Ветви его тонкими, редкими нитями опускались к земле. Четкими штрихами простирался горизонт. Внизу торопливо написано: «Со мной бы были вы еще более одиноки, чем теперь. Прощайте. Не судите меня строго».

- А где же тот, кто поручил вам передать мне это?

- А он ранехонько-ранехонько высадился. Матрос помог ему снести на берег вещи.

Голос Вали задрожал:

- А на какой остановке?

Дежурная достала из кармана небольшую книжечку и посмотрела в нее.

- Кажется в Марьяновке. Да, да в Марьяновке. Такой, знаете, очень красивый берег, а вдали всего несколько домиков.

- Странно.

И тут вспомнила слова Журавлева: «Странным может быть только непонятное». 

Сойдя на берег и поблагодарив матроса, Журавлев остался стоять на безлюдном берегу. От крохотной облупившейся пристани медленно отчаливал пароход и, расталкивая белыми бортами легкие облачка тумана, удалялся навстречу пахучему малиновому утру. Журавлев долго не отрывал от него глаз, пока тот не скрылся за поворотом, в последний раз мигнув еще непогасшими огоньками.

Рассвет только что коснулся глади воды. То тут, то там плескалась крупная рыба, гоняясь за мелюзгой. От воды поднималась легкая испарина и, коснувшись берега, оседала в густых зарослях камыша и лозняка.

Вокруг было так величественно и спокойно, что Журавлев еще бы долго, наверное, стоял и восхищенно смотрел на просыпающуюся землю, если бы к нему не подошел заспанный и всклокоченный шкипер в стареньком бушлате с поблескивающими на нем рыбьими чешуйками.

- Вам, извиняюсь, куда надо? Коль в город, так автобус будет не раньше, как часа через три. Уж такой тут порядок.

Журавлев посмотрел на шкипера. Из-под лакированного козырька на него смотрели серо-зеленоватые добродушные и любопытные глаза, на которые нависали рыжеватые щетки бровей, сильно тронутые, словно инеем, проседью. Круглое скуластое лицо, покрытое загаром и сеткой мелких морщин, видавшее и дожди, и ветры, было участливо повернуто к Журавлеву. Журавлев же рассматривал его как типаж, рожденный и слитый с этой простодушной, откровенной и девственной природой.

- А знаете… Мне никуда не надо.

Шкипер мотнул головой и усмехнулся.

- Чудно! Никуда не надо. Человеку обязательно полагается куда-нибудь надо.

Журавлев вдруг почувствовал к этому пожилому и обаятельному человеку, пропахшему смолой и канатами, живую симпатию и протянул ему сигареты.

- Курите?

- А как же. Шкиперов некурящих не бывает.

Закурили. Пахучий дымок оживил беседу. Журавлев протянул шкиперу руку.

- Давайте знакомиться. Меня зовут Владимир. Фамилия – Журавлев. Я художник. Из Минска. 

- Эвон, как далеко заплыл. А меня кличут Кедровым Василием, по отчеству – Петровичем. Родственники или знакомые в наших краях есть?

- Нет. Никого нет. Ехал – вот, увидел хорошие места, пейзажи. И сошел тут.

Кедров снял выгоревшую фуражку и отряхнул ее о колено. Голова сверкнула, почти белой сединой коротких, не густых волос.

- В прошлом году тут у нас кино снимали, сказку какую-то. Тоже интересовались…

- Вот и я… Поставлю где-нибудь палатку… Не прогоните?

Кедров недоуменно посмотрел на Журавлева.

- Палатку?! Да, чай, у меня вон какие хоромы пустуют - живи себе хоть год. За простой не возьму, снасть казенная, а гостей встретить - обязаны. И мне не скучно будет. Людей здесь мало. Тихо. В неделю, может, кто и приедет, да столько же уедет. Вот и весь народ. Пристань, так, можно сказать, для порядку держим. Большие пароходы, не смотрят даже на нас. «Ту-ту» и – мимо…

- Не скучно?

- Привык. С самой войны и шкиперю. В войну матросом на Балтике грохал. Тут я и родился. Дом-то мой вон – эвон на пригорке с зеленой-то крышей…

Он протянул руку в сторону домов, стоящих на пригорке километрах в двух.

- Не много и домов-то – восемь всего. Так вот? Багаж-то заносить будем или в этой, … палатке будешь…

- Спасибо, Василий Петрович…

- Да какое там… Да и я рад…

Он не стал дожидаться Журавлева, взял крепкими руками два чемодана и понес их на пристань.

- Устроишься лучше люкса. Еще и понравится. А палатка – что? Так, одна видимость.

Комната, или вернее, каюта Журавлеву понравилась. Светлая и просторная, где можно расположить все эскизы и мольберт, все остальное можно было легко устроить – кровать и стол.

- Вот тут и располагайтесь, как дома. Ну так, как?

Кедров вопросительно, почти умоляюще смотрел на Журавлева.

- Отлично! Не стесню я вас?

- Ни мало! У меня служебная каюта другая. – Он почесал за ухом. – Тут такое дело… Снасть у меня в воде… снять бы надо… Я это мигом… А уж опосля ухи наварим. Городские, они пуще всего уху любят. Да и другое дело: дочка ко мне по утрам за рыбой ходит. Так скоро придет… Каждое лето ко мне приезжает в отпуск. А ночует, когда как – то в доме, то в каюте. Одна она у меня и сама по себе – то же одна. Так я сейчас…

Он, торопясь, вышел, стуча тяжелыми кирзовыми сапогами. Через минуту послышался скрип лодочных уключин, и шкипер отгреб от берега к тихой заводи. 

Журавлев остался один и подумал, что интересно порой случается: еще час назад он был в каюте парохода, его окружал другой мир, другие люди. Теперь все и сразу переменилось: тишина, первозданная природа, простодушный и услужливый Василий Петрович, о котором час назад он еще ничего не знал и даже не подозревал о его существовании. Но все складывалось хорошо. В теле чувствовалась бодрость, сознание освежило новыми впечатлениями.

Он расстегнул чемодан. Разложил вещи, достал полотенце, мыло. Затем, по пояс раздевшись, вышел из каюты. Солнце, как из лейки, поливало землю теплом и светом. В кустах насвистывали птахи, в траве трещали кузнечики, с реки тянуло свежестью.

Журавлев отошел на несколько шагов от пристани. Остановился. Приложив козырьком ладонь, осмотрелся. Прямо перед ним, за рекой, высился обрывистый берег с гребнем вековых сосен. Слева, вдоль берега, тянулась широкая светло-желтая отмель, окаймленная сине-зеленой буйной, никем не тронутой и никем не виданной зелени. Посреди отмели, как монумент, возвышалась груда круглых камней, огромных, величиной с автомобильное колесо, круглых и удивительно одинаковых по размерам и форме. Камни отливали зеленовато-розовым цветом. Больше вокруг – на всей отмели не было видно ни одного камня и бугорка – ровно, как на столе.

Насмотревшись и подавив восторг, Журавлев разделся и нырнул. Вода обожгла мускулы леденящим холодом. Окунувшись несколько раз, он вышел на берег и растерся полотенцем. В ушах немного пищало. Не одеваясь, Журавлев пошел по прохладному сыпучему песку и камням, на ходу вытряхивая из ушей воду.

Камни лежали, как пушечные ядра, почти правильной пирамидой. Внизу три и на них еще один.

Журавлев, рассматривая их, думал, откуда могли взяться здесь такие камни, словно специально вытесанные мастером-каменотесом и уложенные в пирамиду.

Он не слышал, как сзади ткнулась в берег лодка Кедрова. Тот вышел из лодки и пошел к Журавлеву.

- Камнями интересуетесь? Вот и эти… киношники тоже трещали тут аппаратами.

- Откуда здесь такие камни?

Кедров присел на нижний камень и достал пачку сигарет, протянул Журавлеву.

- Про то, брат, знать никто не может. Так, есть у меня догадка одна… А в народе старики вот как складывают. То, братец, не камни, а змеиные головы. Только окаменели они. Жил тут когда-то богатырь Марьян. В лихой год прилетел на эту отмель трехглавый змей и унес у этого Марьяна жену-красавицу. Вот тут они и сразились. На этой отмели и срубил Марьян все три головы у змея и сверху придавал их камнем. Вишь, он не такой, как нижние. А место это в народе называют Марьяновым плесом. Да тебе вот может когда дочка расскажет – она мастерица по этим сказкам. А я так тебе скажу про эти камни. Тут верстах в сорока монастырь стоит… Древний. Так вот, к нему, верно, и отправляли камни. А баржонка, может, села на мель и пришлось их в воду сбросить. Тут не всегда отмель была… Ну, да… то давно было. Пойдем-ка мы уху варить лучше. Хорошие сегодня попались язи. Рыбы у нас – пропасть, а есть некому. - Он втоптал в песок окурок и пошел к лодке. - Ты давай бережком, а я по воде…

Потом остановился, подумал и вернулся к Журавлеву. Который все еще не отрывал глаз от камней.

- Тут такое дело… Вам, может, не нравится, что я к вам на «ты». Так извините, уж… Я думал, попросту, по-отцовски…

Журавлев положил дружески руку на плечо Кедрову.

- Знаете, мне кажется, что мы знакомы с вами давным-давно. Так давайте уж будем обходиться попросту…

- Уж не обессудь…

Журавлев обошел куст ракитника и очутился прямо перед пристанью. Шагах в пяти от него, высоко подобрав подол розового платья и оголив крепкие, необыкновенно стройные ноги, полоскала какие-то тряпки белокурая девушка. Она стояла по колено в воде. Ее длинные, рассыпающиеся волосы концами касались воды. Левую руку, по плечо оголенную, с мягким загаром, она держала на бедре. Правой же, широко размахивая, полоскала. Расставленные ноги придавали ее широким движениям устойчивость и даже некоторую грациозность.

Журавлев кашлянул и шагнул влево, чтобы обойти полоскальщицу. Она выпрямилась. Откинула пряди волос и удивленно посмотрела на Журавлева. 

С тряпки в воду, тоненько булькая, стекали струйки прозрачной воды. Левая рука, откинувшая прядь, осталась на голове, придерживая шелковисто-блестящие волосы. Вся ее фигура, тонкая и сильная, залитая розоватым утренним солнцем, казалось, вылеплена была из фарфора, а розовое простенькое платье придавало ей какое-то неуловимое свечение изнутри. Лицо ее… Журавлев такого цвета никогда не видел. Оно не было красивым, то есть, оно было такое красивое, что на него было боязно смотреть. Чуть вздернутый кверху нос с розоватыми прозрачными ноздрями, густо-синие с черными крапинками глаза, темные, немного вразлет брови, выпуклые полуоткрытые губы, обнажали ровные сине-белые зубы. Все это было обращено к Журавлеву. «Да живая ли она?» - подумал Журавлев, не в силах оторваться от нее.

Но, вдруг, брови ее дрогнули и нахмурились. Она одернула платье и насмешливо сказала:

- Если не хотите изображать памятник Марьяну, то взбирайтесь вон на те камни.

Журавлев поймал сердитую шутку и парировал:

- А ты не внучка ли богатыря – Марьяна? Тогда я пришел исполнить завещание моего деда – змея Горыныча и превратить тебя в камень!

С этими словами Журавлев широко раскинул руки и, изобразив на лице магическую мину, стал медленно надвигаться на незнакомку, грозно изрекая пришедшие на ум из латыни:

- Вэ виктие! Вэ виктие! (Горе побежденным! – прим. автора)

Девушка размахнулась и звонко шлепнула мокрой тряпкой по голой спине Журавлева. Но при этом, ее нога подвернулась на камне, и она с тихим вскриком бултыхнулась в воду. Журавлев бросился на помощь и, поймав ее за руку, поставил на ноги. Она же, резко нагнувшись, сложила ладони пригоршнями и стала часто-часто поливать фонтанами Журавлева.

- Вот вам, вот вам…

Брюки Журавлева мгновенно намокли. Он отскочил на недосягаемое расстояние и закричал:

- Сдаюсь! Я передумал. Я сделаю из тебя принцессу Марьянова плеса!

Она вышла из воды и побежала на пристань. Вода струилась, стекая с нее. Вбежав по сходням, она порхнула в каюту и щелкнула изнутри задвижкой. Журавлев поспешил за ней и постучал в дверь.

- Послушайте, давайте знакомиться. Я ваш гость и приехал к вам надолго.

Из-за двери не ответили.

- У вас есть хотя бы во что переодеться?

Снова молчание.

- Я принесу вам свою пижаму.

Журавлев едва успел посторониться, как внезапно щелкнула задвижка, и дверь отворилась. Из нее решительно, в одном купальнике и с мокрым платьем в руке вышла девушка. Она, не глядя на Журавлева, подошла к борту, отжала платье, развесила его на веревке, потом откинув мокрые волосы за спину, строго посмотрела на Журавлева.

Журавлев, немного оторопевший, стоял у другого борта и восхищенно рассматривал это чудесное явление.

- Вы, вероятно, та самая дочь Василия Петровича?..

Журавлев не успел окончить фразу, как она кокетливо передразнила его:
- Та самая!..

И, легко оттолкнувшись от борта, ласточкой нырнула в воду, сверкнув фиолетовыми плавками и ярким загаром. Журавлев шагнул к борту и увидел ее уже плывущей к середине реки.

- Послушайте, а вы не утоните?

В ответ она скрылась под водой. Прошла минута, но она не показывалась из воды. Прошло еще несколько секунд, но гладь воды оставалась чистой. Журавлев топтался у борта.

- Эй, вы же в самом деле утоните!

Его охватило беспокойство. Он сам неплохо держался на воде, знал, примерно, предел запаса воздуха в легких. Но сейчас было уже слишком…

- Эй, эй…

- Громче, громче кричите!

Это прозвучало где-то у самых ног Журавлева. Он посмотрел за корму пристани и увидел ее сидящей на деревянном руле. Она, как ни в чем не бывало, отжимала волосы. «Вот это фокус», - подумал Журавлев и сел на край борта, свесив ноги. Достал сигареты и закурил.

Она продолжала скручивать волосы. Молчали. Журавлев стряхивал в воду пепел сигареты. Чем дольше длилась эта пауза, тем труднее было Журавлеву прервать ее.

- Хотите, я вас нарисую, вот такой, сидящей на этом бревне, в память о нашем знакомстве?

Она посмотрела на Журавлева из-под локтя.

- А вы еще и рисковать умеете?

- Постараюсь произвести на вас впечатление не меньшее, чем вы на меня. Одну минуту. Принесу альбом.

Он быстро встал и почти побежал в каюту. Разыскав среди вещей альбом и карандаши, он, не надевая рубашки, снова выскочил на корму и, выбрав для себя удобное место, сел, положил альбом на колено и приготовился рисовать.

Она оставалась сидеть в том же положении, только лицо ее смягчилось, почти улыбалось, и в глазах появились искорки любопытства.

- Долго это займет?

- Нет. Пока сохнет ваше платье. Пожалуйста, сядьте, как я вам скажу. Так. Поднимите правую ногу, еще. Теперь облокотитесь о колено. Так. Теперь положите голову подбородком на руки. Отлично. Чуть-чуть наклоните голову. Все. Теперь постарайтесь не шевелиться.

Карандаш быстро стал наносить штрихи. Легче, конечно, было бы нарисовать просто изящную фигуру в такой позе, придать схожесть лицу и шутки ради на том можно было бы и закончить. Но Журавлев углубился в рисунок. Он внимательно и зорко изучал ее фигуру, как врач, с той лишь разницей, что Журавлев изучал расположение светотеней и линий, их жизненную опору и внутреннее движение. Взгляд его не был горячим и жадным. Он был только остр и цепок. Сейчас он был только художник. И перед ним находился предмет вдохновенного труда. И он должен был запечатлеть его на бумаге, не как многократно тиражируемую копию, а найти характерные особенности этого предмета, соединить его с внутренним миром, чтобы получить образ и характер. Он оценивал девушку с точки зрения искусства. «Чуть-чуть суженные округлые плечи, высокое колено с тонкой лодыжкой, глубокие насмешливые глаза…»

- А вы не разыгрываете меня? Вы действительно художник?

- Пожалуйста, помолчите и не меняйте позы… Хотя, скажите мне, что вы больше всего любите?

- Это что, тоже отразится на бумаге?

- Возможно.

Он мечтательно закрыл глаза.

- Чаек… Еще люблю костер, маленький, тихий.

- Я так и знал.

- Что?

- Нет, ничего. Это я про себя думаю.

Журавлев не заметил, как к берегу причалил Кедров. Вышел на берег с корзиной серебристой рыбы. Не спеша, поднялся по сходням на пристань, поставил корзину и, тихо присев за спиной Журавлева и вытянув шею, следил за карандашом, покачивая головой. 

Прошло около часа, прежде чем Журавлев сказал:

- Можете надеть ваше платье. Оно, наверное, уже высохло. Я заканчиваю.

Он поставил подпись, дату и перевернул страницу. Быстро набросал ту же фигуру с головой рассерженной тигрицы и встал. Она тем временем оделась и нерешительно стояла, теребя спадающие волосы. Он вырвал листы и протянул ей первый рисунок. Вместе с Кедровым они долго рассматривали лист. Она улыбнулась Журавлеву, искренне и дружески.

- Ну, а где чайки, костер?

- Они там.

- Где же?

Журавлев концом карандаша показал на рисунке ее глаза.

- Это все здесь. А это дружеский шарж. - Он протянул ей второй лист. 
Она взглянула на рисунок и расхохоталась.

Солнечные зайчики плескались в теплой воде за бортом пристани, ныряли в голубоватую глубь и возникали снова, приплясывая на ленивой ряби воды. Пахло здоровым смоляным духом, сочной зеленью и утренней водой. Над рекой дымилась прозрачно-синяя испарина. День ликовал, искрился и смеялся.

- Меня зовут Таней…

- Владимир, Владимир Журавлев.

Уху варили на костре. Таня расстелила на мягкой траве скатерть и приготовила деревянные ложки. Кедров снял фуражку и пригладил волосы. 

 - Танюша, там у меня в шкапчике есть… Принеси-ка, по стопочке выпьем. К ухе не грешно.

Таня ушла в каюту. Кедров снял бушлат и постелил рядом со скатертью.

 - Вот так мы тут и живём, Владимир Иванович. Благодати, тишины и покоя у нас хоть отбавляй. И чего людей тянет в город? Не понимаю. Проедет вот пароход, посмотришь на этих пассажиров, и жаль их сердешных станет. Ну, да то - их дело… Вот и Танюша всё лето возле меня живёт. И ничего. Не скучает. Оно, конечно, глухо… Ни телевизора, ни кино…

Журавлев лежал по другую сторону скатерти и смотрел в бездонное синее небо, положив под голову руки.

 - А где же она зимой бывает, Василий Петрович?

 - Кто, Танюша-то? Да вот давеча я тебе про монастырь говорил. Так в том монастыре сельскохозяйственная школа организовалась года четыре тому назад. Вот туда, значит, её и направили, преподаёт она… Ботаника, что ли, науку-то называют. Из института туда и направили.

Кедров, неторопливо, по-стариковски рассказывал про своё житьё-бытьё, а Журавлёв внимательно его разглядывал.

Старенькая облупившаяся пристань с чёрными просмоленными бортами, словно на два костыля припала на берег опорными брёвнами. Уже давно не крашеная, сонная и тихая стояла который год у берега, в конце далёкого пути с отшельническим названием Марьяновка. К ее борту была привязана лодка шкипера, тяжёлая и неповоротливая. Левее пристани, выше на берегу, примостился крошечный огородик, в котором было больше цветов, чем овощной зелени. Ещё выше был укреплен дощатый речной створ с белой широкой полосой посередине. От пристани в гору, среди кустов, вилась заросшая буйной травой тропинка. Она, то скрывалась, то снова выныривала желтоватой спиной. Над всем этим тихим и безмятежным хозяйством висела хрустальная синева неба. Жарило щедро солнце, звенели кузнечики, жужжали пчёлы, порхали бабочки и стрекозы. И всему этому началом жизни была река, не очень широкая, но чистая с частыми поворотами и сказочно пышными берегами, бросающими в воду густые тёплые тени вековых сосен и елей. Всё это по-русски покойно, сочно и мудро. В таких местах рождаются и долго живут сказки, былины и легенды, здесь истоки крови земли, здесь начинается земное дыхание.

Всё это было как-то ослепительно ярко, и в то же время была предоставлена свобода каждому цветку, каждой былинке. Одно другое не подавляло, каждая травинка, каждый лепесток сиял собственным светом. Этот свет наполнил лицо Журавлёва свежестью, а душу ликованием.
Таня принесла бутылку с водкой и рюмки. Кедров взял бутылку и стал отколупывать пробку жёсткими, заскорузлыми пальцами. Журавлев украдкой наблюдал за Таней, её грациозными движениями, за спокойным улыбающимся лицом. Казалось, природа передала ей часть своего обаяния и красоты, наполнила её тело своим соком, а глаза – тихим задумчивым сиянием.

«Нет, нет… Всё мило. Работа, только работа…» - подумал Журавлёв, чтобы отогнать от себя подкрадывающееся непонятное ему чувство, и, чтобы стряхнуть его окончательно, быстро поднялся и сказал:

 - А вы знаете, в моих припасах кое-что есть. Сейчас принесу.

Он сходил в каюту и принёс оттуда бутылку «Массандры», шоколад, фрукты и консервы.

 - Это вам гостинцы…

Журавлев положил перед Таней апельсины и шоколад.

 - А наша мужская страсть горькая, мы будем пить горькую.

Таня взяла шоколад и, улыбаясь, стала рассматривать яркую обёртку.

 - Спасибо.

Она как-то изящно и просто провела пальцем по щеке, едва коснувшись её. Журавлев понял – это было привычное движение, возможно, с детства.

После горячей ухи и водки Кедров и Журавлёв оживлённо разговорились. Таня сидела и откусывала ровными белыми зубами маленькие кусочки шоколада. Глаза её улыбались, щёки слегка раскраснелись от солнца. Журавлев даже отметил про себя: как можно красиво, даже изящно, и в то же время просто есть шоколад.

Из-за поворота реки, который закрывали нависшие на самую воду кусты, послышалось тарахтение лодочного мотора. Таня повернула голову, отчего волосы её шелковистыми прядями рассыпались по спине. По лицу пробежала тень, она опустила глаза и, как показалось Журавлёву, во взгляде её что-то погасло. Она положила шоколад и отвернулась.

Кедров приложил к глазам ладонь и посмотрел на реку, где уже близко, скользила лодка с одиноким пассажиром.

 - Ну вот, ещё бог гостя даёт.

 - Кто же это?

Журавлев тоже смотрел на лодку и почему-то чувствовал к ней неприязнь.

Таня резко встала и пошла по берегу в сторону от движущейся лодки.

Кедров как-то неопределённо крякнул и пояснил: 

 - Тут, Владимир Ильич, такое дело. Лопатин это… Бригадир рыболовной бригады. Неподалёку они тут рыбачат нынче… Вот и наведывается к нам. Сперва за тем, за этим. А потом прояснилось - Танюша моя ему приглянулась. Парень он так, вроде и ничего, да выпивает частенько. А по совести – не нравится он мне… Вот сердце не принимает. Не таков он, какой кажется… Характер по взгляду тяжёлый у него. Не знаю, как у них дела с Танюшей, не любопытствовал, совестюсь, вроде… Да так думаю, не больно хорошо. По Татьяне вижу, она у меня тонкая девица, в мать покойную…

Он говорил ещё что-то, но Журавлёв его не слушал. Он неотрывно следил взглядом за удаляющейся Таней. Она казалась ему необыкновенно красивой. Её лёгкие и плавные движения, красивое и гибкое тело притягивали его взгляд с необъяснимой силой. Возможно, этот магнетизм не был тем мужским восхищением, который вскружил голову и толкает на любовные похождения. Возможно, это было ощущение чисто художественного восприятия, как типажа, как эстетическая оценка прекрасного.

Сейчас, глядя на Таню, Журавлёв не мог объяснить себе, желал ли он её, любил ли. Но только вдруг он почувствовал, что с этого дня ему будет сильно недоставать её.

Журавлеву показалось, что Таня остановилась, оглянулась и, как бы невзначай, мельком глянула на него, отчего ему сделалось неловко. Это был тот момент, когда два человека обнаруживают взаимное чувство друг к другу. Журавлёв не отвёл взгляда. Она снова коснулась пальцем щеки и отвернулась. Короткое, как крик чайки, мгновение было их первым тайным диалогом, смысл которого понятен был только им.

Тем временем лодка подошла к берегу. Лопатин легко вытащил её за нос на песок, громыхнув цепью. Затем подошел к Кедрову и Журавлёву.

 - Здравствуй, Василий Петрович. – Он протянул лежащему Кедрову большую и сильную руку.

Лопатин был высок, с широкими массивными плечами, черты лица крупные и грубоватые, волосы тёмные и короткие. В нём чувствовалась незаурядная физическая сила и тяжёлый непримиримый характер. Большие зеленовато-серые глаза слегка косили и смотрели исподлобья. Говорил он резко и прямо, низким хрипловатым голосом, глядя на собеседника, не мигая. Манера разговора, небрежная и не терпящая возражения, говорила о привычке командовать и подчинять окружающих совей воле. Он был, пожалуй, красив. Такие мужчины часто нравятся женщинам с романтическим уклоном, которые, впрочем, часто становятся несчастными, так как не выносят постоянного давления тяжёлого характера, подчинения и прямоты. Что поделаешь, тираны всегда ненавистны или любимы.

Журавлев и Лопатин встретились взглядами и сразу почувствовали друг к другу неприязнь. Лопатин жёстко спросил:

 - Откуда?

 - Из Минска… Всего-навсего…

Лопатин помолчал. Журавлев смотрел на него спокойно, с лёгкой усмешкой. «Всего-навсего» смутило Лопатина. Он скривил губы, но почувствовал, что имеет дело с человеком не менее сильным.

 - Далековато заплыл. По делу?

 - Да, которое зависит от меня.

Кедров засуетился, встал, видя, что разговор принимает резкую форму.

 - Да вы познакомьтесь, познакомьтесь… Да выпьем для такого случая.

Лопатин лёг напротив Журавлёва.

 - Ну, что же… Можно… Моя фамилия Лопатин. Так и называйте. Вверх на сто и вниз на сто вёрст меня всякий знает.

Журавлев улыбнулся.

 - Люблю популярные личности. Меня зовут Журавлёв. Ни вверх на сто, ни вниз на сто – никто не знает.

 - Учёный?

 - Институт.

 - Прилично. Какой же?

 - Художественный.

 - Ясно. Художник. Поиски сюжета, типажей, пейзажей? Так?

 - Приблизительно.

Кедров, всё время чутко наблюдавший за Лопатиным и Журавлёвым, вдруг оживился.

 - Художник, художник… Вот я сейчас…

Журавлев не успел сообразить и удержать Кедрова, как он, почти бегом, помчался в каюту. Принёс рисунок Журавлёва и протянул Лопатину.

- Вот глянь-ка… Полчаса – и готово…

Лопатин долго рассматривал рисунок, потом свернул его трубкой, вернул Кедрову. Молчал.

 - Ну, так что же?.. Было предложение выпить… за знакомство. Не возражаете?

Налили водки, чокнулись и выпили. Молча закусили. Журавлеву не хотелось больше разговаривать. Настроение было испорчено. Он глазами искал, не покажется ли среди кустов Таня. Лопатин хмурился. Ему что-то хотелось сказать, но он, очевидно, не мог подобрать фразу.

 - С горечью осознаю свою серость, но не раскаиваюсь, а не раскаиваюсь оттого, что – сер. Видите, какая роковая взаимосвязь. Кафтанец современного прогресса мне узковат…

Журавлев насторожился и подумал: «Начинается самобичевание». Но вспомнил фразу Простаковой из Фонвизина: «Говорила я тебе, воровская харя, чтоб кафтан ты пустил пошире», – и непринуждённо рассмеялся.

Лопатин переждал смех и, глядя на Журавлёва, спросил:

 - Смешно?

 - Вы так говорите…

Лопатин оборвал фразу.

 - Не надо врать, Журавлёв… Вы смеялись не над этим.

 - Допустим. Послушайте, Лопатин, нужно ли продолжать наш разговор?

 - Хотел представиться… Мы тоже кое-чему учились, но… срезались и вот теперь прозябаем здесь… Почтительно кланяюсь наукам…

Лопатин достал из кармана трубку, набил её табаком и раскурил. Выпустил изо рта густой клуб дыма, жёстко глянул на Журавлёва, который в это время смотрел в сторону, куда ушла Таня.

 - Вам повезло, Журавлёв…

Журавлев, не поворачивая головы, спросил:

 - Что вы имеете в виду?

 - В поисках натуры… Натурщицы…

На слове «натурщицы» он сделал язвительное ударение и произнёс его по слогам. Журавлев резко повернулся к Лопатину.

 - Вы что-то хотели сказать? – Лопатин ковырял травинкой в трубке, не обращая внимания на резкий поворот Лопатина.

 - Хотел. Художники часто отождествляют понятия натурщицы и любовницы… Имейте, пожалуйста, в виду – я натура грубая и дикая…

 - И, по-моему, глупая.

 - Тем хуже для вас.

Их взгляды встретились. Лопатин смотрел хмуро, с явным превосходством физической силы. Его лицо не выражало ни малейшего волнения, только чуть заметно раздулись ноздри, да медленно шевелились под кожей тугие желваки.

Журавлев смотрел в лицо Лопатина бесстрастно, не испытывая никакого душевного переживания. Скорее он изучал его анатомически.

Первым нарушил паузу Журавлёв.

 - Это что, угроза?

Лопатин снисходительно улыбнулся.

 - Что вы, что вы… Я просто так… Люди, они бывают разные. Иные на редиску похожи. Сверху красная, а внутри белая…

Он встал, распахнул пошире ворот рубахи и, искоса посмотрев на Журавлёва, добавил:

 - Ну, мы ещё, вероятно, встретимся и поговорим, если, конечно, вас не сдует ветром. Извините, у меня дела… Приятно было познакомиться.

Он повернулся к сидящему Василию Петровичу и учтиво спросил:

 - Татьяну Васильевну можно видеть?

Кедров, жмурясь от солнца, махнул рукой в сторону кустов, куда ушла Таня.

 - Там она где-то…

Лопатин, слегка раскачиваясь, медленно пошёл туда, не глянув на Журавлёва. Журавлев же провожал его взглядом до самых кустов, думая: «А не съехать ли с этой квартиры, Журавлёв, подальше от этой истории? Завтра с пароходом? А что подумает Лопатин? – «Струсил!» Ну и чёрт с ним, пусть думает, что хочет. Какое мне дело. Съеду», – он уже повернулся, было, к Кедрову, чтобы сказать ему об этом решении и встретился с ним взглядом. Кедров внимательно смотрел на Журавлёва из-под густых бровей и опередил Журавлёва.

 - Не всё я понял из вашего разговора. Не в добрый час принесло этого Лопатина. Но тут вроде бы как ревность получается что ли?... Да… Так ведь ничего неизвестно ещё… С Танюшей-то…

Журавлёв вдруг неожиданно для себя ответил Кедрову:

 - Знаете, Василий Петрович, я, пожалуй… Я, пожалуй, пройдусь по берегу. День сегодня хорош.

Кедров медленно по-стариковски встал, привычно отряхнул фуражку и колено.

 - Поброди, поброди… Коль за этим приехал. Места у нас – сказка. А то отдохнул бы с дороги-то?

 - Нет, нет… Я всё-таки погуляю.

 - Ну, как знаешь, как знаешь…

Журавлев пошёл по извилистой тропинке вверх, мимо задремавших на солнцепёке домов.

Оттуда сверху он долго смотрел на извилистый рукав реки. Там, на той стороне реки бронзовым частоколом высился сосновый бор. Потом спустился к реке и несколько часов бродил по берегу, иногда швыряя белые камешки в воду. Утомившись, нашёл чистый пригорок с одинокой сосной, лёг в её тени и долго сквозь редкие тяжёлые ветки смотрел в небо, подложив под голову руки.

В голове рождался замысел новой картины.

Неожиданно он заснул и проспал почти до самого заката солнца. Заснул крепко, раскинув руки, дыша полной грудью.

Проснулся от гудка парохода, открыл глаза, но подниматься не хотелось. Сердце приятно и взволнованно билось. Всё тело было пронизано нежным и страстным чувством. Губы сухо горели, сжатая рука никак не хотела чего-то выпустить. Такого Журавлёв никогда ещё не испытывал. Он боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть, не нарушить неземного видения, какое является, возможно, один раз в жизни, чтобы разбудить или родить новое чувство ещё неизвестное ни душе, ни сердцу, ни телу, ни сознанию.

Журавлеву даже не верилось, что в нём может жить такое трогательное, до крика прекрасное, чувство. «Что же это такое?» - думал Журавлёв. – «Ах да, я видел сон»…

Он с затаённым наслаждением стал вспоминать сон, который так трогательно подействовал на него. Он видел, как в своих руках держал чью-то, красивую и нежную руку, целовал её, едва касаясь губами. Он даже чувствовал, как под тонкой кожей по синим жилкам течёт кровь, рука эта была бесконечно дорога, он страстно любил ту женщину, которой принадлежала рука. Она всё время куда-то ускользала, и Журавлёв старался с трепетом в сердце удержать её. И сколько ни старался, воспроизвести в памяти милое лицо он не мог, даже детали, отдельной чёрточки. Но оно было знакомое, даже близкое…

Наконец, Журавлёв встал и, всё ещё под впечатлением сна, медленно пошёл к пристани. На землю ложилась волнистая прохлада, мышцы ощущали приятно бодрящий холодок. Журавлев подошёл к Марьянову плёсу. Там на другом конце плёса, утопая в зелени, прохладе и в жидком оранжевом закате, стояла, как на огромном зеркале, старенькая пристань с горящими от зарева окнами. Она чётко отражалась в неподвижной воде. Казалось, снизу была ещё одна такая же пристань, только повёрнутая вниз крышей, мачтою и окнами. Проходя вдоль берега, он сначала не обратил внимания, что на камнях среди плёса, на фоне заката вырисовывался маленький хрупкий человеческий силуэт. Приглядевшись, Журавлёв узнал Таню. Она сидела в позе бартоломеевской «Повилики» на верхнем камне, откинувшись назад и опираясь обеими руками, ноги подогнуты, лицо было повёрнуто в сторону заката и вверх. 

Услышав звук шагов на сухом песке, Таня повернулась к Журавлёву. От движения прядь волос скользнула и закрыла почти половину её лица.

Журавлев шёл по берегу, не поднимая головы и стараясь не смотреть на Таню. Она же пристально смотрела на него, медленно поворачиваясь ему вслед. Вдруг до слуха Журавлёва долетел всем известный мотив детской песенки со словами: 

 «Трусишка зайка серенький

 По бережку шагал…»
Журавлёв остановился и, не поворачивая головы, подумал: «Лопатин рассказал ей о нашем разговоре». Он решительно шагнул к ней. Она смотрела на него сверху и улыбалась.

 - Добрый вечер, Таня.

Она не ответила.

Журавлёв сел на нижний камень и закурил сигарету, всё ещё старясь не смотреть на неё.

 - Угрозы вашего Лопатина – глупость. Но дело не в них. С утренним пароходом уеду и всё останется по-прежнему, так сказать – статус кво… анте беллум.

Таня выпрямила ноги и наклонилась к Журавлёву. 

 - Это верно? Он вам угрожал?

 - Я догадываюсь, что он вам кое-что рассказал о нашем разговоре. Не притворяйтесь удивлённой.

Она весело и непринуждённо рассмеялась. Потом, помолчав немного, серьёзно сказала.

 - А вы знаете… Я не видела Лопатина. Он не нашёл меня.

Журавлев почувствовал, как у него вспыхнули щёки. – «Трепач… Трепло». – Он был готов ударить себя за такую оплошность.

Потом они долго молчали.

Серой тенью скользнула по вечернему небу одинокая чайка и пропала где-то за отмелью.

 - Значит уезжаете? Не знаю почему, но отец был рад вашему приезду.

 Журавлев молчал, докуривал сигарету. Где-то поблизости плеснулась крупная рыба. Крикнула какая-то птица.

 - Скажите, а рисовать трудно?

 - Нисколько. Труднее найти, что рисовать. Остальное зависит от вдохновения.

 - Карандашом, наверное, проще. Ну, а красками, думаю, гораздо сложнее. Надо знать, что каким цветом нарисовать, каждый предмет, каждый листик… У каждого свой цвет, как у людей характеры.

Журавлев глянул на Таню. В её глазах светился маленькими искорками догорающий закат. 

 - Совсем наоборот… То есть, я хочу сказать, что ни листик, ни другой предмет не имеют своего собственного цвета. Они только имеют способность отражать тот или иной цвет. Что такое синий цвет? Это значит, что предмет поглотил все цвета, а отразил только синий.

На лице Тани появилось искренне удивление.

 - Правда?

 - Конечно. Кроме того у каждого цвета есть ещё звук, условно, конечно.

 - Значит, вы утверждаете, что моя рука, например, не имеет никакого цвета?

Она протянула руку ладонью вниз и посмотрела на неё, потом приблизила к Журавлёву. Он глянул на её руку и вздрогнул.

Сразу вспомнился недавний сон, и он весь вновь наполнился тем пережитым чувством. В его глазах смешались испуг и восхищение. Он заворожено смотрел на руку, которая час назад привела его в нежный трепет. – «Да, это та же рука, те же синие, чуть заметные жилки». – Он почувствовал, что в них течёт кровь… У него даже на мгновение закружилась голова. Он тихо взял её руку, почувствовал её мягкость и тепло.

 - У вас прекрасная рука, Таня.

Она осторожно высвободила свою руку и посмотрела на неё сама.

 - Ничего особенного… Рука, как рука.

Журавлев вдруг встал, отошел на несколько шагов и издали посмотрел на Таню. Его охватило возбуждение, заблестели глаза, лицо засияло.

 - Знаете, Таня… Давайте, напишем картину. Прекрасную картину… Вот всё это: и вы, и камни, и плёс, и чайки. Вы будете в этой же позе… Там будет догорать тёплый малиновый закат. И назовём эту картину… Ну, скажем, Марьянов Плёс! Нет, не так… Хозяйка Марьянова Плёса.

Журавлев подошёл к самым камням, снова взял руку Тани и умоляюще посмотрел ей в глаза.

 - Ну, Таня… Соглашайтесь… Я вас очень, очень прошу.

 - Ну, что же…

Журавлев с жаром поцеловал её руку.

 - Это будет лучшая моя работа.

 - Ну, а как же с вашим отъездом?

Он минуту подумал, закурил свежую сигарету и снова сел на нижний камень.

 - Я поселюсь где-нибудь поблизости в палатке. Так будет лучше… Да, так будет лучше. Я, пожалуй, даже нашёл уже подходящее место. Вон там есть высокая сосна… Прекрасное место.

Таня спустилась с камней и несколько минут, прищурившись, смотрела на закат. На её лице мягко играли блики розоватого света.

 - Ну, что же… как хотите.

И, не глянув на Журавлёва, пошла к пристани, легко и красиво двигая тело. В одной руке она держала босоножки, другой придерживала на груди рассыпавшиеся волосы. Журавлев медленно шагал за ней, вдавливая носки ботинок в песок и прислушиваясь к хрусту нагретых песчинок. Так они дошли до пристани, не проронив больше ни единого слова.

Кедров, радостно улыбаясь, встретил Журавлёва. Он уже давно разогрел на казанке уху и выставил стол на корме пристани.

 - Ну, вот и ко времени… А то уха у меня простынет. Давайте к столу…

Во время ужина говорил один Кедров. Он с увлечением рассказывал о назначении и роли речной лоции. Один раз Журавлёв поймал взгляд Тани. И ему показалось, что она, молча, в чём-то упрекала его.

Журавлев, слушая Кедрова, почувствовал, что не сможет оставить этого доброго старика и тем самым причинить ему неприятность. В конце беседы он не был уверен ни в чём. Все мысли путались: отъезд, переезд на новое место, Лопатин, Таня и он сам. Четким осталось только жгучее желание писать картину.

После ужина Таня ушла в каюту отца и больше не появлялась на палубе.

Журавлев и Кедров почти до рассвета сидели за столом. Не спеша выпивали, ели свежую рыбу и курили. Изредка с реки доносился крик какой-нибудь птицы или всплеск. Посреди стола, помигивая, горела керосиновая лампа. Вокруг неё кружилась мошкара и ночные бабочки. На той стороне реки слабо мерцал костёр, сизый дымок от него почти прямым и прозрачным столбиком поднимался вверх и таял в синеве короткой летней ночи.

У любви свои силы, её нельзя оттолкнуть, победить. Она как младенец, которого нельзя отлучать от груди. Так завещала праматерь человечества.

Из туманов веков, от костра первочеловека пришла к нам сила этой заповеди. Разрушь её - и всё обратится в хаос: звёзды перестанут сиять, земля обуглится, человек исчезнет, превратится в прах. Всё вокруг устроено сообразно, гармонично благодаря великой силе любви. Всё имеет смысл, пока есть любовь. Хлебороб точит лемех, мать кормит дитя, художник пишет полотна. Любовь должна быть той силой, которую таит в себе тетива, бросая стрелу в цель.

Летнее утро короткое. Едва солнце оторвётся от горизонта, и – уже светлый лучезарный день. Гудят уже на росистых лепестках пчёлы, качая медовую сочь. И сразу, как будто не было вовсе ночи. Только долго ещё сверкает роса на сочных листах – россыпи ночного жемчуга.

Таня открыла глаза. В окно весело вливались золотистые лучи солнца. По потолку радужными разводами метались солнечные блики. О борт пристани тихо и ласково плескалась тёплая вода.

Сбросив с себя простыню, она встала и распахнула окно. Сочно и опьяняюще пахнуло ромашкой и диким укропом. Заломив руки на затылок и перепутав блестящие волосы, она с удовольствием потянулась. Жизненно и молодо хрустнули суставы, минуту постояла, легко выгнув загорелое тело, окончательно сбросила сон и села на койку. Рассеяно стала смотреть через окно на ослепительную рябь воды.

Её заполняли непонятное чувство удовлетворения и ожидание приятного беспокойства. Какое-то необычное ощущение себя: лёгкая лень и в то же время желание двигаться, тратить энергию, но как – она не могла понять.

Обычно, проснувшись в такое искристое утро, она выходила из каюты на плёс, окуналась в воду, потом бегала по плёсу, подняв руки кверху, словно хотела ими достать летающих чаек. Потом, полежав на солнце, готовила завтрак. Вместе с отцом они ели немудреную снедь, улыбались друг другу и шли заниматься своими делами. Отец хлопотал на пристани с оснасткой, а она хозяйничала на пустынном плёсе: кормила чаек, читала книжки, купалась…

Нет, сегодня этого не хотелось. Она снова легла в кровать. Утренняя прохлада приятно ласкала тело. Взгляд её упал на полку, где лежали свёрнутые листы ватмана, вчерашние рисунки Журавлёва. Она достала их и развернула. Сразу же вспомнилась их неожиданная встреча. Положила рисунки на подушку, села, поджав ноги так, как позировала Журавлёву, и стала внимательно смотреть на своё изображение. Чем дольше она смотрела на него, тем больше ей был непонятен рисунок. Но она была уже занята не столько самим рисунком, сколько мыслью и настроением художника, его отношением к ней в момент рисования. Рисунок ей понравился, но ей показалось, что в нём есть какая-то неоконченная, невысказанная мысль или желание рисовавшего. Хорошо и чётко было нарисовано лицо, часть руки, волосы, верхняя часть колена, остальное же обозначено штрихами настолько лёгкими и выразительными, что можно без труда угадать каждый изгиб тела.

Ей стало несколько неудобно за вчерашний разговор с Журавлёвым, за свою позу, в которой нельзя было нарисовать ни одного сантиметра одежды – впечатление, что она совершенно голая. И вообще…

Откуда он взялся этот Журавлёв? Она стала подробно припоминать его лицо, немного грустные, но решительные глаза, чистые и мечтательные. Впрочем, они бывают и настороженными, внимательными и цепкими…

Таня смотрела уже куда-то вдаль, в чуть прищуренных, то ли от света, то ли от мысли, глазах трудно было что-либо угадать. Она очнулась, когда тяжёлые отцовские шаги остановились у самой двери. Он что-то приставил к стене, кашлянул и открыл дверь. Одного мгновения этого было достаточно, чтобы свернуть рисунки, бросить их обратно на полку и с сильно бьющимся от испуга сердцем укрыться простынею.

 - Спишь, Танюша? Что-то ты сегодня завалялась? Не захворала ли часом?

 - Нет, нет, я встаю… Так, голова что-то болит.

Кедров взял с полки пачку «Прибоя» и посмотрел на дочь.

 - Купайся меньше… Не простудилась бы…

Он потоптался, прикурил и направился в дверь.

 - А наш художник-то ещё до рассвета встал, вон сидит за камнями, часа уже три, наверное. Рисует что-то… С парохода сегодня опять никого не было… Капитан гостинцев кое-каких привёз.

Он ещё потоптался у порога и вышел, не закрыв дверь. Таня его почти не слушала. Она думала. Почему так сильно напугалась, как будто кто-то схватил её за руку на месте преступления. Она знала, почему напугалась, но мысленно объяснила себе по-другому. Ей хотелось обмануть саму себя. Даже стала напевать мотив какой-то песенки, чтобы отвлечь себя от этой мысли. Надела платье, причесалась, взяла полотенце и вышла на палубу.

День наполнялся теплом и ослепительным светом. Гладь воды сверкала миллионами радужных бликов. Чайки выискивали зазевавшихся мальков, парили над плёсом, галдели на отмели. Там, у самой воды, в конце песчаной ряби, за этюдником сидел Журавлёв, без рубашки, с шейным платком.

Таня вернулась в каюту, сняла с гвоздя отцовский бинокль и из проёма двери направила его на Журавлёва, но, даже не поймав его фигуру в окуляр, повесила бинокль обратно на гвоздь и сбежала по сходням к воде, ругая себя:

 - Дурочка, вот и всё.

Когда завтра был готов, Таня позвала отца, который возился с уключиной лодки. Она накрыла стол на корме пристани, застелив его скатертью, и села, поджидая отца. Кедров подошёл к рукомойнику и стал медленно мыть руки.

 - Позови гостя, верно, проголодался, сидит с рассвета.

Таня сделала вид, что ей это безразлично. Но всё же встала и пошла вдоль берега к сидящему за этюдником Журавлёву. Тот расположился на раскладном стульчике, без рубашки, на шее красовался небрежно завязанный узлом цветной клетчатый платок, вокруг валялись окурки, пустые тубы из-под краски.

Таня тихо подошла к сидящему к ней спиной Журавлёву и остановилась, взглянув на его работу. Сердце её сильно застучало. Губы не хотели разомкнуться для слов, но понемногу она успокоилась, рассматривая этюд, где был уже изображён с детства знакомый ей сосновый лес, стоящий на том берегу и отражавшийся в реке стройными стволами.

Этюд был выполнен в багрово-золотистых тонах в момент восхода солнца, и серо-жёлтые стволы сосен, залитые пурпуром зари, словно сами источали этот нежный и в то же время насыщенный цвет, они отражали его на воду, на траву, на землю. Тёмно- зеленые кроны сосен переливались в причудливом смешении розоватых красок, зеленоватое небо угасало в наполняющейся силе багряных утренних тонов.

Таня смотрела через плечо Журавлёва на этюд, чуть склонив голову. Журавлев слышал её лёгкое дыхание, но, не поворачивая головы, продолжал машинально водить кистью по палитре. Наконец, он положил её и закурил сигарету.

 - Доброе утро, Таня.

 - Да, да… То есть, доброе утро!

Журавлев посмотрел на неё. Она привычно тронула пальцем щёку и продолжала смотреть на этюд.

 - Узнаёте свой лес?

Она ответила как-то рассеянно и грустно.

 - Да, узнаю…
 - Нравится?

Таня шевельнула плечом и ещё больше склонила голову.

 - Я думала, что будет не так, по-другому.

Журавлев сел на песок и посмотрел на этюд.

 - Любопытно. А как же?

 - Хотите, я вам стихами скажу о нём?

 - Ого! Это уже интересно!

Таня прищурила глаза и, глядя на ту сторону реки, на лес, прочитала:

У леса высокого думушки сизые,

Сказки туманные, эхо – стоглас.

Открой, распахнись мне зелёными ризами,
Вещий поведай рассказ.

Она умолкла и опустила глаза.

 - Всё?

 - Нет, не всё, но дальше вам не интересно… Дальше не про лес… Так, про разное.

 - А чьи это стихи?

Таня тряхнула волосами, забросила их за плечи, улыбнулась.

 - Так, ничьи… пришло на ум… Да и не стихи это…

Журавлев встал и подошёл вплотную к этюднику, долго смотрел на этюд. 

 - Нет, это не стихи. Интересно, какие же хотела ты увидеть сказки у леса?

 - Не знаю. Какую-нибудь тайну. Может, самую главную… Хочу знать какую-нибудь тайну древнюю.

Журавлев продолжал смотреть поочерёдно на свой этюд, на вспыхнувший от восхода солнца багряно-красный лес, на неподвижную воду с одинокой чайкой. Но в голосе звучали стихи Тани: «Думушки сизые… сказки туманные… ризы зелёные», - образ, настроение, чёрт возьми!... А у меня что, сплошной пожар и мясо… горелое мясо… Всё мёртво… Да в таком огне и жить-то некому. «Ризы зелёные… Думушки сизые…»

На угол этюда села мошка и прилипла, перебирая ножками. Журавлев взял мастихин и хотел кончиком удалить её, рука на секунду замерла, затем резко всем мастихином, наискось, провёл по этюду, стаскивая краску. Стоял с мастихином, словно с окровавленным ножом. Таня вскрикнула и попятилась назад, с испугом смотрела на Журавлёва.

 - Зачем же? Ах, как жаль!

Журавлёв подошёл к ней. Пальцами погладил кончики её волос, затем руки его приблизились к её затылку, он привлёк её голову к себе и поцеловал в щёку.

 - На сегодня хватит! Я голоден, как сто волов. Идёмте завтракать.

Он стал собирать этюдник.

 - А стихи вы мне прочтёте до конца потом… когда-нибудь…

Всё это произошло так просто, чисто и искренне, что Таня не успела прийти в себя и стояла, растерянно глядя на Журавлёва.

Он, казалось, не придал этюду никакого значения, продолжал собирать кисти. Лицо его было спокойно, взгляд сосредоточен.

У неё мелькнуло в голове: «А губы у него приятные…»

Дня четыре после встречи с Журавлёвым Лопатин не появлялся на Марьяновом плёсе. За это время он накопил целый чемодан пустых бутылок из-под водки. Ходил хмурый, с рыбаками говорил раздражённо, ночами подолгу лежал в палатке с открытыми глазами, то и дело менял папиросы и время от времени скрипел зубами.

Ещё ничего конкретного не подозревая в Журавлёве, он понял, что последняя нить между ним и Таней оборвалась. Уж слишком выразительно и поэтично Журавлёв нарисовал Таню в тот день.

Так мог нарисовать только влюбленный с первого взгляда человек. В свою очередь, Тане должен понравиться Журавлёв. Таких, как он, не часто встретишь: высок, красив, благороден и, несомненно, талантлив, обеспечен, щедр.

Лет десять назад, ещё будучи в институте, он слышал и даже видел картины художника Журавлёва. Ну, да – точно! Чёрт бы его побрал… Ну, ничего… Лопатин тоже чего-нибудь стоит! Попробуем разыграть великодушие или даже равнодушие. «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».

Но сколько бы он ни рассуждал таким образом, кулаки всё равно сжимались и мстительно двигались под кожей желваки.

Вечером он отозвал в сторону повара Матвеича и негромко, но внушительно сказал:

 - К субботе подбери судака самого крупного, запеки, как положено, чтоб целенький был от хвоста до жабр, копчёнок дюжину свяжи. Вот деньги, с утра, как только бригада схлынет, бери лодку и в монастырь, купишь пару коньяку.

 - Великое посольство?

 - Не твоё дело. А в субботу – никуда, со мной поедешь в Марьяновку. Понял?

Матвеич пожал плечами и отошёл к своему котлу.

Лопатин подошёл к рыбакам, которые сидели вокруг костра и оживлённо о чём-то разговаривали. Огромный и хмурый, он глядел всех долгим тяжёлым взглядом. Рыбаки притихли.

 - Завтра у рябиновой заводи кидать будем, ясно?

Кто-то деловито спросил:

- А как насчёт закона?

Лопатин только посмотрел на него и ушёл к себе в палатку. Кто-то тихо сказал:

 - Ближе к Марьянову плёсу, козе понятно.

В субботу, в половине дня, Лопатин с Матвеичем причалили к пристани, как раз в тот момент, когда Журавлев и Кедров откачивали воду из трюма, а Таня разжигала крохотную печурку на берегу реки, чтобы варить обед.

Лопатин был одет в белую рубаху-гуцулку с кисточками в виде виноградин. Серые брюки были заправленные в хромовые сапоги. Талию перехватывал широкий жёлтый пояс, шитый, очевидно, на заказ, к поясу на трёх блестящих колечках был подвешен небольшой охотничий нож с наборной инкрустированной рукояткой в чёрном замшевом чехле.

Выглядел он красиво и ладно, даже молодецки. Широкая мускулистая грудь выпирала из-под тонкой рубашки, крепкие руки – немного вразлёт от туловища.

 - Добрый день трудящимся!

Журавлев глянул на Лопатина и про себя подумал: «Красавец! Картина! Что-то среднее между матадором и запорожцем. Жаль, такие типажи редко встречаются сейчас. Нет, в самом деле, красив!»

Лопатин между тем поздоровался за руки с Кедровым и Журавлёвым, Тане небрежно помахал рукой.

 - Пришёл мириться, Журавлёв! Уж прими, брат, мои раскаяния и прочие… Ну, и как водиться, откупаюсь. Давай, Матвеич!...

Матвеич разостлал на столе скатерть, затем принёс метровую берёзовую кору, содранную со свежего дерева трубочкой, в которой лежал почти такой же длины печёный судак, поставил две бутылки коньяку и положил связку копчёных лещей, отливающих золотистым блеском.

 - Так, как, Журавлёв, мир?

 - Бросьте, Лопатин, мы с вами не ссорились. – Но про себя подумал: «А не дары ли это данайцев? Ну, что же, не стоит обострять отношения».

Лопатин купеческим жестом пригласил всех к столу и повернулся в сторону Тани.

 - Татьяна Васильевна! Без тебя мы не справимся с таким судаком. Помогите нам любезно… в смысле с сервизом.

Он сел и достал трубку, закурил. Посмотрел на Журавлёва.

 - А ведь я раньше видел ваши картины.

Журавлев молчал. Матвеич с хрустом резал ножом копчёного леща. По сходням медленно шла Таня. Лопатин краешком глаза следил за ней.

Таня зашла в каюту и вынесла оттуда посуду, подошла к столу, молча, кивнула гостям и расставила тарелки.

Журавлев мял между пальцев сигарету.

 - Ну, и что же вас привлекло в моих картинках.

Лопатин потрогал концом чубука висок и нахмурил брови, вспоминая.

 - Я не очень разбираюсь в живописи, точнее, совсем не разбираюсь… - он хотел продолжить, но увидев, что Таня расставив посуду, хотела уйти, стал удерживать её.

 - Останьтесь с нами, Таня. Когда в компании нет дам, пропадает аппетит и не вяжется разговор.

Журавлев поддержал Лопатина.

 - В самом деле, Таня. Я сейчас принесу вам что-нибудь послабее. Кажется, ещё есть бутылка «Массандры». Прошу вас…

Таня села рядом с отцом.

Журавлев встал и ушёл к себе в каюту. Когда он вернулся. Коньяк был разлит в стаканы, а судак разложен по тарелкам. Журавлев откупорил бутылку и налил Тане. Она взглянула на него. В её взгляде искрилась радость.

Лопатин казался весёлым и простодушным, но было заметно, что это было наигранным.

 - Ну, за что будет пить?

Журавлев поднял стакан и глянул на Таню.

 - Обычно, за милых дам.

Выпили. Таня только слегка притронулась губами к краю стакана. Молча, закусывали судаком. Кедров провёл ладонью по своим усам и обратился к Журавлёву.

- А твой родитель, Владимир Иванович, чем, извините, занимался.

 - Любезный, Василий Петрович, я бы не хотел, чтобы разговор заострялся на моей персоне. Но вам я обещаю рассказать в другой раз. Обязательно.

Лопатин раскурил трубку.

 - В самом деле, давайте поговорим о чём-нибудь модном, например… - он сделал паузу, подыскивая предмет разговора, хотя было очевидно, что он заранее подготовился. – Ну, например, о нравственности, что ли? Сейчас об этом всюду болтают.

Журавлев отметил про себя: «Это, вероятно, самая сильная, или самая слабая его сторона», - а вслух сказал:

 - Видите ли, Лопатин, нравственность - не мода, это целый комплекс воспитания воли, долга, взглядов… По сути, это процесс явления личности в обществе.

Лопатин, медленно снимая с куска леща кожу, усмехался снисходительно, но сдержанно.

 - Да, но всегда ли мы этому следуем? И не лучше ли говорить попросту, забыть хотя бы на время институтские лекции мудрых профессоров…

 - Проще некуда. И почему забыть? Именно отсюда и начинается безнравственность. Так не лучше ли говорить о ней?

Лопатин встал и прошёлся около стола, посасывая трубку.

 - Вы извините меня, дорогой Журавлёв, но мне так кажется, что вы намеренно пытаетесь поставить вопрос в тупик. Для этого есть две причины…

 - Какие же?

 - Или вы считает ниже своего достоинства разговаривать с нами.

 - И ещё?

 - Или вы плохо разбираетесь в таких вопросах и не являетесь проповедником или даже собеседником.

Журавлёв внимательно посмотрел в глаза Лопатину, в них чувствовалось внутренние ликование.

 - Проповедовать нравственность?

 - А почему бы и нет! Вы человек интеллектуальный, образованный… ваш долг перед обществом…

 - До сих пор считал удобным делать это языком своих полотен.

 - Удобным или выгодным?

Журавлев почувствовал прилив крови к лицу, но сдержался и снова посмотрел в глаза Лопатину. В них при самой вежливой мине лица сверкали ехидные искорки. Журавлев сказал спокойно:

 - И выгодно.

Лопатин стукнул вилкой о край стола.

 - Я удовлетворён. Искреннее признание.

 - Вы удовлетворены потому, что ищете во мне пороки, Лопатин. Вам так не кажется? А выгодно потому, что я могу дать больше обществу. Надеюсь, вы не станете отказываться от того, что сказал искренне. Разговор снова зашёл в тупик и не я этому причина. Кстати, пренебрежение окружающими тоже входит в вопросы нравственности. Давайте найдём общую тему разговора для всех. Наша дуэль, наверное, малоинтересна.

Нависла долгая и неловкая пауза. Слышно было, как на волне, качаясь, поскрипывала лодка, два-три раза крикнула чайка. Таня встала, глаза её задорно блеснули.

 - А знаете что, мудрецы-мужчины, хотите, я спою вам глупую песенку. А вы… вы мне будете подпевать.

Она быстро вошла в каюту, послышалось настраивание гитарных струн. Лопатин оживлённо встал, словно найдя выход из положения, налил всем в стаканы.

 - Перед песней…

И выпил в три глотка полстакана. Матвеич и Кедров тоже выпили. Журавлев сделал глоток. Поставил стакан и закурил.

В дверях показалось Таня с гитарой в руках, села к столу.

 - Только уж не взыщите, доморощенное.

Она откинула пряди волос за спину, мечтательно прикрыла глаза, глядя поверх воды, макушек леса, в медленном темпе тронула струны. У неё был мягкий грудной, чуть глуховатый голос, но красивый и выразительный, звучал он, как в серебряном резонаторе, иногда переходил на шёпот страстный и мечтательный.

Ветры не спят,

Ветры гудят.

Ветры, как колокола,

Ветры не спят,

Ветры не спят,

Ветры не спят никогда.

В ветре растаял мой голос,

Ветер принёс мне ответ.

Ветер унёс,

Ветер принёс

Сказку из тысячи лет.

С ветром на «ты» капитаны,

С ветром в пути веселей.

Ветру не верь,

Ветру поверь,

Словно любимой своей.

Просится парус на ветер,

Встретится с ветром закат.

С ветром уйди,

С ветром приди,

С ветром вернись назад.

Струны смокли, но Таня всё ещё смотрела куда-то вверх, словно провожала ветер, о котором только что пела. Было тихо. Все боялись шевельнуться. Потом она отложила гитару и, облокотившись на стол, положила подбородок в ладони.

- Глупо, правда?

Лопатин встал, возбуждённо провёл рукой по жёстким волосам и подошёл к Тане.

- Недурно, совсем недурно! Как вы считаете, Журавлёв?

Журавлев по окончании песни задумчиво вертел в руке потухшую сигарету. Голос Тани всё ещё звучал у него в ушах. Громкий голос Лопатина вывел его из задумчивости.

- Браво, Таня, браво… Вы приятно удивили меня второй раз сегодня. Спасибо, Таня. Я с удовольствием выпью за вас и за вашу песенку.

Он поднял стакан и выпил остаток коньяка. Лопатину страшно не хотелось, но он решил выполнить свой замысел – игру в равнодушие, выполнить до конца. Он взглянул на часы, развёл руками и с наигранной грустью сказал:

- Чертовски жаль, но у меня дела. До свидания. Журавлёв! Рад был провести время с вами. Ну, мы ещё встретимся…

Он за руку простился с Кедровым, выразительно кивнул Тане и пошёл с борта на сходни. В последнюю секунду он заколебался и изменил своему замыслу, но сделал это непринужденно.

- Да, Таня, мне надо сказать тебе два слова. Можно?

Таня пожала плечами и сошла вслед за Лопатиным. Журавлёв видел, как они медленно шли к лодке. Лопатин о чём-то говорил Тане, склонив к ней голову.

Кедров, покряхтывая, встал с табурета, вошёл в каюту, выпил кружку воды и обтирая усы, снова подошёл к столу.

- Давай, Владимир Иванович, ещё по чарке выпьем. Что-то сегодня охота есть, да и пойду, вздремну часок по-стариковски.

Налили по полстакана и выпили. Кедров пососал копчёного леща и крякнул:

- Хороша бражка… - сказал он и призадумался.

- Как же вы, Василий Петрович, всё время один здесь на пристани дежурите? – спросил Журавлёв.

- А я не один, у меня сменщик есть. Отпросился он в город. Послезавтра придёт. А живёт он во-он в тех же домах. Его дом насупротив моего.

Кедров рассказал Журавлёву почти обо всех соседях в крохотной Марьяновке. Журавлев слушал его и курил. Казалось, он плохо слушал Кедрова.

Когда Лопатин и Таня подошли к лодке, они заканчивали разговор.

- …Я тебя ревную, Таня. С тех пор, как он приехал, не уснул и одной ночи.

- Но ведь я не подавала тебе никакого повода…

- Я люблю тебя, Таня! Я разорву пополам всякого, кто станет на моей дороге.

Таня нахмурила брови. Розовые ноздри задрожали.

- Журавлёв порядочный и честный человек. Оставь его в покое! Я требую этого. Уезжай!

Лопатин громыхнул цепью и столкнул лодку, где ждал его Матвеич.

- Хорошо. Я подчиняюсь тебе. Джин в твоём кувшине. До свидания, Таня!

Он завёл мотор и на полном ходу развернул лодку на середине реки. Помахал рукой, и они скрылись за поворотом реки. 
Таня вернулась на пристань и молча села к столу. Кедров закончил рассказ о своих соседях, потом встал и нетвёрдым шагом пошёл в каюту:
- Так, я часок подремлю.

Журавлёв и Таня остались одни. Они долго сидели и молчали, потом она сказала просто:

- Вы умеете грести вёслами?

- Наверное. Я давно не пробовал.

- Поедемте на лодке.

Журавлёв, захватив из каюты радиоприемник, пошёл к шкиперской лодке,.

Когда он выгреб на середину реки, Таня сказала:

- Хватит, не надо.

Журавлев опустил вёсла и настроил приёмник. Послышались фортепьянная музыка. Таня, подперев лицо руками, сидела и глядела на воду.

- Таня…

- Давайте помолчим…

До самого вечера они не сказали друг другу ни слова. Но это молчание не было тягостным, наоборот, оно давало свободу думать каждому о своём. Возможно, они думали оба об одном и том же.

У борта слабо плескалась вода. Вечер пустил по ней малиновые разводы. Тишина… Тишина…

Первое, о чём подумал Журавлёв, проснувшись утром, – была Таня. Он лежал и думал о ней, о Лопатине, об их отношениях. В окна каюты врывались ослепительные лучи солнца, чувствовался свежий запах реки. Было слышно, как Кедров что-то мастерил, постукивая топором, – в трюме гулко отдавались удары.

Преодолев свои думы, Журавлёв встал, оделся и вышел на палубу. День дышал горячей жизнью и искрился красками. Вдохнув несколько раз пряного от трав воздуха, он прошёл вдоль борта на корму, где шкипер ремонтировал насос, которым откачивал из трюма воду.

- Доброе утро, Василий Петрович!

- А, Владимир… Доброе утро. Как спалось?

Кедров был в замасленных штанах, клетчатой, видавшей виды рубашке, в расхристанном вороте которой красовалась крепкая и коричневая шея. На голове, сдвинутая на самый затылок, каким-то чудом удерживалась неизменная мичманка с крабом.

- Хорошо, Василий Петрович.

Журавлев посмотрел на ящик с инструментом и потёр с удовольствием руки.

- О, у вас есть столярный инструмент?

- А как же… Шкиперу без инструмента – никак нельзя. Теперь другое дело. Я ведь до службы со своим родителем бондарём был… Привычка кой-какая осталась. Может кадку, может бочку…

- Можно ненадолго воспользоваться вашим инструментом?

Кедров воткнул топор в пол и полез в карман за «Прибоем».

- Да как нельзя… Можно. А что делать-то будешь?

- Подрамник для холста сколотить надо.

Кедров засуетился. Поспешно прикурил и выжидающе посмотрел на Журавлёва

- Оно понятно. Да ты только скажи, какой надо, я сделаю.

- Ну, спасибо, Василий Петрович. Размер такой: два на полтора.

- Сделаю. Сейчас и начну. Материал есть. Сто лет будет стоять.

Всё утро они возились с рамками, натягивали холсты, устроили специальный мольберт. Курили, деликатно спорили. Журавлев достал приёмник, настроил его на подходящую волну и повесил на гвоздь. Старенькая пристань ожила весёлыми звуками музыки.

Кедров покосился на приёмник и отметил:

- Удобная штуковина. Вишь, и веселее стало.

Журавлев как бы невзначай спросил:

- А где же Татьяна Васильевна?

Кедров махнул рукой по направлению своего дома.

- В избу пошла… К обеду придёт. Куда ей деваться?

По реке прошло несколько катеров. Они, то тянули за собой небольшие баржи, то плоты. Журавлев часто поглядывал на часы. Ему казалось, что время движется нестерпимо долго. Наконец, на склоне берега появилась Таня. В одной руке она несла какой-то бидон, в другой – корзинку. Очевидно, с овощами.

Подойдя к пристани, она приветливо поздоровалась с Журавлёвым. Отнесла свою ношу в каюту, вышла на палубу и, озорно улыбаясь, спросила Журавлёва:

- Не хотите искупаться?

- С удовольствием.

Она зашла за угол каюты, разделась в несколько секунд, махнула полотенцем из-за угла и, весело бросив: «Догоняйте!», легко оттолкнулась от борта и нырнула в воду. 
Кедров с сомнением покачал головой и сказал Журавлёву:

- И не пытайтесь… Не догоните. Чистая русалка!

Журавлев нырнул неуклюже, подняв каскады брызг и громко шлёпнув животом о воду. Когда он вынырнул, в ушах звенело, а нос залилась вода. Он откашлялся и, тряхнув головой, открыл глаза. Рядом, на расстоянии вытянутой руки, плавала Таня.

- Кто же так ныряет? Вы же убьётесь!

- Это… кхы… кхы… с непривычки… я попробую ещё раз. 

- Сначала я покажу, как надо это делать.

Они подплыли к корме, взобрались по рулю на палубу и, оставляя на ней мокрые следы, снова подошли к борту. Таня встала на самый край борта и, подняв над головой руки, обернулась к Журавлёву:

- Смотрите и делайте, как я.

Её великолепная фигура, мокрая и блестящая на солнце, как чешуя, изящно изогнулась, как это делают профессиональные пловцы, и почти бесшумно скользнула в воду. Мгновенно вынырнув, она повернулась к Журавлёву:

- Ну?

Журавлев постарался проделать то же самое. Он не спешил, стоя на краю борта, так как хорошо знал, что изъянов в его фигуре нет и прятаться поспешно в воду ему незачем.

- Ну, же!

Второй раз Журавлёв нырнул удачно. Выныривая, он боком коснулся Тани, почувствовал её тело, точно тугую волну. Когда его голова показалась на поверхности, он увидел улыбающиеся Таню.

- Ну, вот видите. Это же совсем просто.

Таня плавала легко и изящно. Каждое усилие мышц придавало её телу новое движение и изумительную гибкость. Журавлёв быстро устал, но не подавал вида. Таня заметила это и направилась к берегу. Журавлев с удовольствием последовал за ней.

Выйдя на берег, они долго, молча, лежали на горячем песке. Над рекой бесшумно, словно белые молнии, летали чайки. У самых ног сонно плескалась вода, чистое, почти белое, небо дышало зноем.

Глядя в небо и на парящих в нём чаек, Журавлёв сказал:

- Вы свободны вечером? Мы можем начать сегодня?

- Да. Интересно, как вы её мыслите? Обобщёнными видами?

- Вовсе нет. Разве что романтично, но обязательно конкретно. Видите ли… впрочем, пока ничего не скажу. Ещё подумаю, но это так интересно, что даже волнуюсь… 

Он минуту помолчал.

- Знаете что, расскажите мне легенду об этих камнях и об этом плёсе, так как вы её знается и видите сами. Василий Петрович мне кое-что говорил, но… вы знаете лучше, по крайней мере, так говорил Василий Петрович.

Она положила под голову обе руки и, держа в губах какую-то травинку, ответила:

- Хорошо. Только я расскажу ту легенду или вернее сказку, которую мне ещё в детстве рассказывал дед Прокопий. Говорят, что эти камни – змеиные головы, срубленныё Марьяном. А дед Прокопий рассказывал мне совсем другое…
- Прокопий – это ваш дед?

- Нет. Лет десять тому назад жил вон за тем сосновым лесом одинокий старик по прозвищу Прокопий. Всю округу снабжал он своей вишней и черенками. Никого у него, кроме сада, не было, и был он ему единственной отрадой. А ещё дед Прокопий знал очень-очень много всяких историй и сказок. Когда я была маленькой, то часто бывала в его саду. Как-нибудь покажу вам этот сад. Там сейчас живёт агроном-пенсионер и тоже разводит вишни и тоже добрый. От деда Прокопия запомнила я одну сказку про наш Марьянов плёс. Может быть, он сам её сочинил, не знаю, но сказку эту знают многие. Будете слушать?

- Да, ещё с каким удовольствием!

Таня приподнялась на локте, посмотрела на Журавлёва, желая понять, серьёзно ли он сказал. Потом снова легла на песок, подложив под голову руки и, глядя в чистое небо, чуть прищурив глаза, словно вспоминая подробности сказки, мягко и таинственно начала…
Давным-давно жил на этом плёсе рыбак Марьян и было у него три необычных сына. Не захотели они унаследовать отцовское ремесло, и каждый искал в жизни свой путь. Старший сын признавал только силу, верил в неё и приклонялся перед ней. Средний сын был мудрец и верил только в мудрость. Он говорил, что мудрости подвластно всё, что в мире всё совершает только мудрость. Третий сын, самый юный и прекрасный, утверждал, что миром правит красота, что перед ней не устоять ни силе, ни мудрости. Прекрасное – царь всего.

Шло время, а братья всё спорили и спорили. И вышло так, что они, все трое, влюбились в одну девушку. Споры стали ещё жарче, ещё острее, и уже могло случиться кровопролитие. Чтобы миновать этого, старый Марьян превратил старшего сына в сильного и страшного великана; среднего – в мудрого лесного лося; младшего – в прекрасного молодого оленя, чтобы никто из троих не владел прекрасной девушкой.

Но, встретив, однажды, девушку, страшный великан сказал ей: 
- Полюби меня, я самый сильный, я всё могу. 
И, чтобы доказать свою силу, принёс к её ногам три огромных камня. Он принёс и четвёртый камень, положил его и тут же умер от надрыва.

Безрассудная сила победила себя. Вот почему на Марьяновом плёсе лежат эти четыре камня.

Таня замолчала и посмотрела на Журавлёва. 
- Интересно?

- Да, а что стало с Лосём и Оленем?

Таня переменила позу и продолжала:

Встретив, однажды, девушку, лесной Лось сказал ей: 
- Полюби меня и я открою тебе мудрость жизни, великие тайны земные и небесные.

- Нет, - сказал, подошедший Олень, - полюби меня прекрасная девушка. Я посажу тебя к себе на спину и покажу тебе всё прекрасное в мире. Я научу тебя любить, только любовь, она единственная управляет миром. Ты познаешь тайны прекрасного.

Долго думала девушка, кому из них отдать предпочтение. Наконец она сказала:

- Я не могу решить этого сама. Кто из вас победит в поединке, тому и быть правому.

И вот начался бой. Долго и упорно бились Лось и Олень, три дня и три ночи.

Наконец, опыт и знание Лося победили. Олень упал бездыханным на землю. Лось же стоял возле него с опущенной головой, не двигаясь с места. Тогда подошла к нему девушка и сказала:

- Значит, суждено мне познать мудрость всего земного и небесного. Вези меня в любые края, далёкие и близкие.

Долго стоял мудрый Лось, потом ответил:

- В бою я потерял оба глаза и теперь слеп сам.

Лось сделал большой прыжок, упал с обрыва и разбился.

Таня приподнялась на локте и протянула руку в сторону, где над обрывом в синеватой дрёме стоял безмолвный сосновый бор.

- Посмотрите, силуэт этот бора похож на спину и голову Лося. Вечером, а ещё лучше ночью, это очень хорошо вырисовывается на фоне неба…

Журавлев повернул голову и долго смотрел на верхушки сосен. Действительно неровности линии верхушек рисовали что-то похожее на спину лесного великана.

Таня повела рукой правее и продолжала:

 - А вон то место, где лес немного ниже, называется Оленьим гоном. А сама легенда кончается так: 
Старый рыбак Марьян сказал той девушке: 
- Все трое моих сыновей погибли оттого, что не имели согласия между собой. Сила, мудрость и красота должны быть едины. Что мудро, то сильно и прекрасно, что прекрасно, то мудро и сильно. Отдаю тебе силу трёх сыновей моих, владей ею.

Так женщина стала владеть силой, мудростью и красотой в мире.

Таня встала, собрала рассыпавшиеся волосы в пучок на затылке. Её фигура в прозрачном горячем воздухе казалась невесомой. Она, улыбаясь, смотрела на Журавлёва: 

 - Нравится сказка?

 - Да.

Журавлев ответил неопределённо: то ли сказка нравилась, то ли Таня, сверкающая на солнце.

 - Да, да…

 - Теперь идёмте обедать.

Палец мягко и обворожительно коснулся щеки и задержался на ней, словно не зная куда двигаться. Она пытливо посмотрела на Журавлёва, потом рассмеялась и побежала по горячему песку к пристани. Белые волосы шёлковым шлейфом летели за ней. Она нагнулась, подняла камешек и запустила его по воде. Вся вытянувшись в струнку и с вытянутой рукой она следила за камнем и считала. Камушек, подпрыгнув несколько раз, канул в воду.

- Семь!

Она повернулась к Журавлёву.

 - Знаете, что я загадала? Если камень прыгнет семь раз… Нет, не скажу, смеяться будете.

 - Таня!

 - Нет, нет!

И она побежала к пристани.

День проходил за днём. Жизнь на Марьяновом плёсе приобрела для Журавлёва всё большую и большую одухотворённость и насыщенность. Он сидел за этюдами, делал наброски, ходил по берегу, несколько раз переплывал на лодке на ту сторону реки на Марьянов плёс. Чувствовал в себе необыкновенный прилив энергии. В таком обилии красок и света кружилась голова, и он хотел вычерпать это всё с каким-то жадным восторгом, не упустив малейшей мелочи, крохотной детали.

Таня принимала живое участие в его работе. Она, то восторгалась, то шутила или была серьёзной, иногда тихо грустила, рассматривая ещё не высохшие этюды.

 - Этак вы весь Марьянов плёс увезёте в Минск!

Журавлев, улыбаясь, смотрел на Таню.

 - Самое главное, надеюсь увезти отсюда хозяйку Марьянова плёса.

Она как-то лукаво взглянула на Журавлёва и погрозила ему пальцем.

 - А вы самоуверенны…

 - Как? Разве вы забыли о вашем обещании?

Она вдруг смутилась, тронула своим привычным движением щеку и отвернулась.

 - Так вы имеете в виду картину?

 - Конечно. Я очень много думаю о ней, но сначала мы сделаем портрет для разминки.

Она вдруг выпрямилась, серьёзно и прямо посмотрела на Журавлёва, точно сдерживала какое-то разочарование.

 - Нет, я не забыла.

 - Что с вами, Таня?

Таня пожала плечами:
 - Да ничего, - и быстро пошла к камням, на ходу развёртывая свёрток с хлебом, который приготовила для чаек. В полдень она всегда взбиралась на самый верхний камень и бросала оттуда кусочки хлеба белым птицам.

Журавлев продолжал работать над этюдом, стараясь понять перемену настроения Тани, но он так и не понял. Временами он переставал смотреть на свою работу и украдкой следил за Таней.

Наконец, Журавлёв совсем отложил кисть и из-за этюдника стал смотреть на Таню. В прозрачном звонком воздухе над её головой с криками летали чайки. Они кружились так близко, что некоторые задевали крыльями её плечи и руки. Таня брала в обе руки куски хлеба и слегка присев, бросала их высоко вверх.

 - Киу… Киу-у… Киу-у…

Натренированные птицы ловили хлеб на лету, делали круг, проглатывали и заходили на новый круг, ловко лавируя. Упавший на песок хлеб, тотчас же подбирали менее ловкие птицы. Избранные получали лакомство прямо с ладони, но таких птиц было только две. Они безбоязненно подлетали к открытой ладони с кусочками хлеба. Часто-часто взмахивая крыльями, словно на секунду повисая в воздухе, брали пищу и отлетали прочь.

Журавлев невольно залюбовался этим зрелищем. В нём чувствовалась какая-то детская наивность, восторг и одновременно любовь и нежность. Стоя на самом верхнем камне, Таня протягивала открытую ладошку, как можно выше, приподымаясь на цыпочки, отчего её стройная фигура устремлялась вверх и она сама как бы парила над камнем – невесомая, изящная и прозрачная. Смеющееся лицо её с полуоткрытыми губами было поднято вверх так, что линии шеи и подбородка вытянулись в одну прямую, мягкую, но чёткую линию. Прищуренные от обилия света глаза сверкали, следя за полётом птиц. Светлые волосы спадали, сверкая и переливаясь на солнце. Всё это – и она, и птицы, и небо, и солнце было исполнено небесного дыхания, гамы светящихся красок, пения светлого гимна любви и нежности.

И Журавлёв вдруг ясно ощутил, что всё это живёт в нём самом. Живёт давно, с самого начала, только он ещё никогда раньше не находил предмета, на который мог бы вот так, в немом восторге, смотреть, почти с остановившемся сердцем и затаённым дыханием. И он понял то непонятное, что не давало ему покоя и чего недоставало ему для полной жизни и открылось только сейчас перед его глазами в самом простом, земном дыхании – этой девушки, этой маленькой хозяйки Марьянова плёса. Он уже чувствовал, что в его сознании рождается новая сторона жизни, новая прекрасная картина, которую он создаёт памятью, сердцем, любовью. Его руки уже ощущали краски, линии, оттенки. Он отбросил в сторону начатый этюд и на новом листе быстро набросал несколько линий и штрихов и с радостью понял: «Получится!» Линии ложились лёгкими, чёткими, выразительными. Карандаш схватывал то характерное и лёгкое, что только что продиктовали его сознание, фантазия. Он углубился в рисунок. Глаза зорко и живо перескакивали с видения на кончик карандаша, из-под которого бежали тонкие живые линии, одухотворяя рисунок, наполняли его жизнью и дыханием. Сначала это была просто грация лёгкого тела. Потом из общего контура вырисовались складки платья. Оно ожило, затрепетало, появился лёгкий ветерок. Двумя почти незримыми треугольниками взметнулись под разными углами чайки. Грация приобрела осмыслённость направления. Напряжение слегка расставленных ног определило безудержное стремление подняться выше, почти к полёту.

Всё это длилось не более пятнадцати минут. Потом Таня спрыгнула с камней, на минуту исчезла за ними, затем появилась в купальном костюме, помахала птицам рукой и вошла в воду. Чайки продолжали беспорядочно кружить над ней. Она высовывала из воды руку, махала ею и, подражая им, кричала:

 - Киу-у… Киу-у

А чайки в ответ ныряли с высоты к её руке.

Вечером приехал Лопатин в тот момент, когда Журавлёв и Таня возвращались с плёса. Они повстречались в том месте, где Лопатин причалил лодку.

Он старался казаться весёлым, но глаза его были настороженны и избегали встречи со взглядом Журавлёва. Таня коротко поздоровалась и прошла немного вперёд.

Лопатин заговорил с Журавлёвым:

 - Вижу, дела продвигаются успешно?

 - Да. Так…

 - Скоро, наверное, закончите?.. Не соскучились по Минску?

Журавлев помедлил с ответом. Потом сказал, глядя в лицо Лопатина:

 - Не соскучился. Завтра думаю начать писать Таню.

 - Да. Некстати. А я как раз приехал пригласить её съездить в город. Завтра ведь воскресенье. Говорят, хорошая труппа приехала на гастроли. Я уже с машиной договорился. Как ты думаешь, Таня?

Таня, не поворачивая головы, ответила:

 - Мне не хочется! Я обещала…

- Но ведь можно отложить на день?

 - Мне не хочется!

В последней фразе чувствовалась раздражение и усталость. Журавлев уловил это и искоса посмотрел на Лопатина. У того зло двигались на щёках желваки. Он, молча, жестом остановил Журавлёва, давая возможность отойти Тане подальше. Но она, услышав, что они остановились, остановилась тоже. С минуту длилась какая-то неприятная пауза. Потом Лопатин сказал:

 - Иди, Таня хочу сказать Журавлёву несколько слов. У нас свои дела.

Она повернулась, вопросительно посмотрела на Журавлёва, потом на Лопатина. Журавлёв, как всегда, был спокоен и кивнул Тане:
 - Мы всего на два слова.

Она пошла к пристани. Журавлёв закурил. Лопатин достал трубку.

 - Приятным было знакомство с вами, Журавлёв. Но мне, кажется, вам пора убираться отсюда.

 - Вы так решили?

 - Неужели вы не понимаете, что я люблю Таню!

Журавлев пожал плечами.

 - Скажите это ей… Сейчас, по-моему, самый подходящий момент.

 - Так, значит?!
 - Ничего не значит.

Журавлев только сейчас почувствовал, отчего он с самого начала испытывал неприязнь к этому человеку – между ними стояла Таня. В его сознании с молниеносной быстротой промелькнули все дни его пребывания здесь. Таня вдруг сейчас, именно сейчас, стала ему несказанно близкой и дорогой. Он вспомнил её всю, до мельчайшего движения, слова, взгляды, и это вдруг осело в нём так, без чего дальше жить было невозможно. Он хотел ответить Лопатину что-то резкое, дерзкое. Но природная выдержка не изменила ему, он оставался спокойным.

Лопатин между тем хватил его за руку.

 - Вы дурно шутите, Журавлёв!

 - Отпустите мою руку, Лопатин!

 - Не уходите от ответа. - Лопатин не отпускал руку. 
Журавлев неторопливо сильным движением освободил её:

 - Имею с детства привычку – за свои поступки отвечать только перед самим собой.

Бросьте ваши плебейские трюки. Я вас не боюсь. Если хотите говорить спокойно, говорите, или же – до свидания!

У Лопатина побелели губы. Казалось, они одеревенели и не могли двигаться.

Он сжимал кулаки, но проявить себя, как бы он хотел, не решился. Журавлев невозмутимо, твёрдым взглядом глядел на него, как мужчина, который готов на всё. Лопатин вдруг сорвался с места и быстро пошёл к лодке, оттолкнув её с берега, завёл мотор и через минуту уже скрылся за поворотом реки.

Когда Журавлёв поднялся на сходням, Таня сидела у борта и задумчиво смотрела на вечерние, малиновые от заката, волны. Журавлев подошёл к ней. 

 - Таня.

Она не подняла головы и не посмотрела на него. Из каюты вышел Кедров и, натягивая свою мичманку, спросил:
 - Чего это, Лопатин, мало погостил?

 - Не знаю, Василий Петрович, вспомнил что-то или забыл чего-то.

Только сейчас Таня посмотрела на Журавлёва долгим спокойным взглядом. Она поняла, Журавлёв сильный человек, наверное, самый сильный… и любимый. И даже она, Таня, не может отказать ему ни в чём, она пойдёт за ним повсюду. Другого такого не будет. И не надо.

Следующий день начался как обычно, как будто ничего не произошло. Прошло несколько дней. Журавлёв работал над портретом Тани. У него ничего не получалось. Начал новый холст, углубился в работу, Таня терпеливо позировала. Так прошло ещё несколько дней.

Портрет был готов, но Журавлёв не находил удовлетворения. Работа закончена, и к этому полотну добавить было ничего.

Пока Журавлёв вытирал кисти, Таня внимательно рассматривала свой портрет. Журавлев краешком глаза следил за выражением её лица, за движением её мысли. Взгляд её останавливался на каждой линии, на каждом оттенке. Лицо девушки менялось в зависимости от наполнения цвета на полотне.

Её лицо было точно развернутая книга, по нему можно было легко читать её настроение, направление мысли и отношение к ней. Оно вообще никогда не было простое, но носило оттенок её внутреннего настроения, и выражалось это не изменением линий самого лица, а каким-то внутренним свечением.

Журавлеву казалось, что он разгадал всю гамму этого свечения. Но портрет и на этот раз не удался Журавлёву. Он это знал, и снова ему хотелось начать его сначала, точно найти цвет загадочного свечения, его насыщение, вылить его в мысль и настроение.

И сейчас, наблюдая за лицом Тани, он понял, что нужно идти от противоположного тому, что он делал. Он пытался найти отражение света от предметов на лице Тани, это давило и гасило то загадочное свечение, которое он открыл. Нужно идти от него, лица, заставить погаснуть предметы, придать им тот оттенок, что читается на лице и цвет которого ему ещё предстоит найти.

Журавлев подошёл к этюднику и, не глядя на портрет и на Таню, положил кисти. Она легко коснулась его руки.

 - Скажите, Владимир, неужели я такая красивая? Понимаете, это я и ни я…

Журавлев смотрел устало в сторону и вытирал руки тряпкой.

 - Должен сказать вам откровенно, Таня, портрет не удался. 

Она удивлённо вскинула ресницы.

 - Почему?

 - Он только красив, Таня

 - Разве этого мало?

 - Да. Он должен быть прекрасен. Иначе нет смысла работать над ним. И я не найду себе покоя, пока не сделаю этого.

Таня грустно опустила ресницы и легко вздохнула.

 - Чего же, по-вашему, здесь не хватает?

Журавлев подошёл к Тане и положил ей на плечо руку, повернул к портрету. Она не заметила этого движения и повернулась, подчиняясь силе его руки.

 - Не хватает? Здесь нет самого главного, все тускло и серо.

Таня улыбнулась и посмотрела прямо в глаза Журавлёву. В её глазах слилось любопытство и удивление.

 - По-вашему, моё лицо должно светиться?

Он положил вторую руку на другое её плечо, и, сам не замечая, заговорил с ней на «ты», глядя восхищённо в её глаза.

 - Ты умница, Таня. Должно светиться. Но это надо понимать не в прямом смысле… Главное – твои глаза, нос, губы, брови… Гармония чувства, мысли и света! Вот что главное! Вот что прекрасно! И это прекрасное я передам через твоё лицо. Оно прекрасно! И ты сама прекрасна, но я не могу поймать света, чтобы осветить это прекрасное. Мы начнём снова! Всё сначала!

Он говорил всё это со спокойной страстностью, глядя не на Таню, а на портрет. Потом он внезапно замолчал. Таня отошла, прислонилась к дереву, заложила руки за спину. Глаза её были рассеянно устремлены вдаль, губы сложились в тихую грустную улыбку, грудь спокойно вздымалась в лёгком дыхании, вся фигура слегка расслабилась и в лёгком изгибе как бы обвисла на дереве.

Журавлев с сильно бьющимся сердцем подошёл к ней близко, ощутив её дыхание на своей щеке, посмотрел ей в глубокие синие глаза, потом обнял за талию. Таня оставалась неподвижной в той же позе. Он поцеловал её в губы и снова посмотрел ей в глаза. Теперь они были закрыты спокойными веками с пушистыми ресницами. 
Но вдруг она сильно вздрогнула, мгновенно открыв в испуге глаза. Журавлев почувствовал, как изогнулось её тугое, гибкое тело и выскользнуло из рук. Она спряталась за дерево. Журавлев стоял, не смея двинуться с места, с опущенной головой, и всё ещё ощущал запах её волос, пахнущих ветром.

 - Я люблю тебя. Таня!

Журавлев даже испугался своего голоса. Ему показалось, что это сказал кто-то другой, стоящий за его спиной. Таня молчала. Он прислонился плечом к дереву и повторил, стараясь придать своему голосу больше чувства и нежности.

 - Я люблю тебя, Таня!

Из-за дерева сначала показалась спутанная прядь волос, потом часть лица с расширенными удивлёнными глазами – в них не было уже ни испуга, ни смятения.

 - Ответь же мне, Таня, отчего ты молчишь?

Она положила маленькую руку на шершавую кору дерева и ногтём пальца отковыряла две-три крошки. Взгляд её сосредоточился на этом прозрачном ногте.

 - Я не знаю, что это… что это будет сейчас.

Журавлев накрыл её руку своей. Она не убрала руки, только коротко взглянула в глаза Журавлёва.

 - Значит, ты ждала этого?

Она тихо коснулась щекой его руки.

 - Когда-нибудь…

Этой ночью звёзды горели ярче, и трава отдавала ароматом лета и солнца.

Белыми комочками на отмели дремали чайки, завороженные тишиной огромной голубой ночи. Где-то вдали возбужденно пел арию любви перепёл. Они долго стояли на краю отмели, Таня впереди с поднятым в счастливой задумчивости лицом. Позади Журавлёва в каком-то замедленном мгновении восторга, немного расслабленный. 
Не двигаясь, она сказала:

 - А они всё видели!

 - Кто?

Она прижала палец к губам.

 - Т-с-с… Звёзды. Они всё видят, всё знают.

Он шагнул к ней, обнял, прижался лицом к её волосам, задышал горячо и взволнованно и шёпотом ответил:

 - Звёзды вечны… они хранят и нашу тайну. Никому не расскажут… Никому… Никому… Никому… Наша любовь теперь принадлежит вечности.

Они стояли так долго-долго, пока на западе не осталась единственная звездочка.

- Это наша звезда. 

В такую тишину, в сполохе таинственного света только что вдохнувшего утра, хотелось тихо, шёпотом клясться Вечности в вечной любви…

Журавлев открыл уже рот, издал какой-то мягкий звук, но она прикрыла его рот ладонью, то ли оттого, что она поняла его или оттого, что не хотела нарушать тишину.

 - Т-с-с… Не на-до-о…

Когда Владимир и Таня вернулись к пристани, краешек горизонта занимался маленькой робкой зарёй. Река чуть слышно плескалась синими с красноватым оттенком волнами. Из кустов сочились первые птичьи трели.

Василий Петрович ещё не спал. Он сидел на деревянном кнехте, накинув на плечи бушлат, смотрел на воду и курил. Старый моряк видел, как по отмели, по самому краешку воды, медленно шли Владимир и Таня. Владимир, большой и сильный, обнял её правой рукой и прижимал к своей груди. Она шла, словно в полусне, полузакрыв глаза, тихо улыбалась и смотрела на краешек песчаного берега, в который плескалась голубым серебром река.

Молодые люди поняли, что Василий Петрович видит их, сидя на кнехте, но они подошли к самой пристани, обнявшись и не смущаясь. Они не в силах были оторваться друг от друга. Когда подошли к сходням, Владимир поднял её на руки. Так он вошёл с нею на сходни, прошёл вдоль борта на корму, где сидел Василий Петрович, и посадил её на ящик. Она села, прислонившись спиной к стене каюты, и смотрела туда, где занималась заря.

Владимир закурил и подсел поближе к Василию Петровичу. Несколько раз глубоко затянулся дымом. Кедров серьёзно, но не сердито смотрел на Владимира. Так они сидели втроём и молчали.

Пронёсся лёгкий ветерок, похожий на дыхание большого сказочного великана, пробежал и словно сдул с лиц молчание.

Владимир как-то виновато улыбнулся и просто, повернувшись к Василию Петровичу, сказал:

 - Василий Петрович, по-вашему, возможно это выглядит… как бы это сказать… ну, возможно, непристойно… Но, что делать, я люблю Таню.

Таня опустила голову. Губы её смущённо улыбались, на лице витала тень детской застенчивости, неловкости и в то же время лучистый радости.

Василий Петрович, глядя на дочь, спокойно ответил:

 - Да ведь любовь – она тоже разная бывает. Иная любовь, что полуденный ветерок, налетела – глянь, а уже и следа нет, пропала, растаяла…

 - Я не знаю, как там бывает у других… Но мы… С вашего согласия, Василий Петрович, мы поженимся.

Кедров повернул голову к дочери и спросил:

 - Ну, а ты, что же молчишь?

Таня ответила тихо, едва приоткрыв губы.

 - Он всё сказал, папа.

 - Так… Ну, коль вы решили по любви, да по согласию, я вам тут не помеха. Нынче родителям мешаться в такие дела не следует.

Василий Петрович встал, подошёл к борту, бросил окурок в воду. Снял фуражку, подумал, снова повернулся в Владимиру. 

 - Одна она у меня… другой радости нету.

 - И у меня она одна – другой радости нет.

Коротко, негромко, словно смущённо кашлянув, ухнул подходивший пароход, тот на котором Владимир приехал сюда, в Марьяновку. Пароход подходил медленно, посвистывая паром. В раннем утреннем свете он казался чистеньким, беленьким старцем. Палуба его, как в тот раз, была пустынна и влажна от утреннего тумана. У самого борта стоял тот же матрос с толстым смоленным канатом в руках. Кедров принял его и, зацепив его за кнехт, поздоровался с матросом.

Из рубки парохода вышел помощник и тоже поздоровался с Кедровым.

 - Никого?

 - Ни души, Иван Иванович.

 - Ну, перекурим, да и дальше. Нет ли у тебя, Петрович, парочки воблин?

Кедров добродушно улыбнулся.

 - Да как не быть. Сейчас принесу. Погодь…

Владимир между тем налаживал отношение с матросом.

 - Ящик пива. Понимаешь для меня это важно. У меня брат, такой день сегодня.

 - Да ведь буфет закрыт.

 - Ящик пива. Даю полцарства…

Матрос торопливо шмыгнул в какой-то коридор, затем минуты через три вернулся с заспанной буфетчицей, на ходу застёгивающей халат и недовольно ворчащей.

 - Кому тут в такую рань пива захотелось?..

Но матрос энергично подталкивал её к буфету и приглашал следовать за ними Владимира, взмахами руки.

Ящик пива, две бутылки «Шампанского» и коньяк Владимир поставил на палубу пристани и пожал матросу руку.

 - Спасибо, браток.

Кедров передал помощнику связку вобл, и пароход, тихо отвалив от борта, вышел на середину реки.

Кедров, Таня и Владимир долго махали ему вслед руками, сами не зная отчего.

Когда пароход скрылся за поворотом, Владимир широко улыбаясь, сказал:

 - Давайте устроим маленький пир!

Ранее утро, трое милых людей, ящик пива, вобла – всё это на восходе солнца должно быть неописуемо!

Дни летели. Их трудно было задержать, остановить. Они мчались в сплошном зове, когда явь походила на волшебный сон, а сон, подтверждая действительность, не избавлял от забытья вчерашнего, уже торопил к завтрашнему, новому, ещё неизвестному, таинственному. И, наверное, вся любовь состоит из неизвестного завтра, желания устремиться к нему, как стремятся капитаны в неизвестные просторы морей, как поэты – в загадочные тайны слова, как химики – в таинственный мир молекул. Есть ли придел этого стремления? Его нет. В этот смысл и загадка жизни. 

Река дышала лёгкой пахучей прохладой. Владимир и Кедров, облокотившись на стол, сидели и негромко разговаривали. Кедров рассказывал, в который уже раз, о значении лоции в речной навигации. С берега доносился звонкий стрекот кузнечиков. На западе догорали последние всполохи багряного заката. Кое-где появились первые звёзды, редкие облака неподвижно висели в небе.

Дверь каюты отворилась, из неё вышла Таня. На ней были светлые кремовые брюки и светло-коричневая куртка с белым воротником и такими же пуговицами. Волосы, перехваченные чёрной репсовой лентой, падали сверкающим прозрачным потоком на плечи. Она на ходу пристёгивала к кофточке брошку в виде маленького якоря. Она улыбалась, и на щеках её сияли крохотные ямочки.

Владимир невольно остановил взгляд на её фигуре, подумал: «Эти брюки придают ей подчёркнуто мужской и изысканно женственный вид. Есть что-то мальчишеское… прекрасная у меня жена».

Брошка никак не застёгивалась. В конце концов она выскользнула из пальцев и упала на палубу. Таня наклонилась и стала её искать.

 - Мне темно, возьми звезду, посвети мне.

Владимир подошёл к ней, взял за плечи и нежно поцеловал ямочку на щеке.

 - Милый мой, Гаврош!

Вдвоём они быстро разыскали брошку, и Владимир приколол её на крохотный клапан кармана.

 - Я погуляю по отмели, а вы посидите, поговорите.

 - Я провожу тебя?..

Таня, смеясь, придавила пальцем кончик его носа.

 - Нет, нет… я погуляю одна. Попрощаюсь с Марьяновым плёсом. У меня будут глупые-глупые мысли, может быть, я даже заплачу.

Владимир не стал возражать. Она сбежала по сходням, прошла сквозь кусты и вышла на отмель, и скоро стала почти незаметной на фоне серо-жёлтого песка. Владимир долго смотрел ей вслед, напрягая до боли зрение, пытаясь продлить тающие в сумерках контуры своей любимой. Затем он снова вернулся к столу. Кедров, молча, докуривал папиросу. На лице скупо угадывалась тихая стариковская радость. Ведь всё уже решено –Владимир и Таня уедут в Минск, счастливые и любящие. Об этом хотелось говорить и говорить, но… Они снова возобновили разговор о лоции. Прошло минут пятнадцать. Вдруг до их слуха донёсся слабый звук, похожий на крик чайки.

Они прислушались. Снова было тихо, только изредка о берег сонно шарахались волны.

 - Чайка кричит.

Кедров печально, с усмешкой покачал головой.

 - По ночам чайки кричат не к добру.

Они продолжали разговор, но звук всё ещё плавал в ушах Владимира. Он резко вдруг встал и что было крикнул:

 - Таня-я-я-а!!!

Тугое эхо тяжело толкалось в берега:

 - я-я-а, я-я-а, я-а.

Журавлев в каком-то страшном предчувствии, срывая голос, крикнул ещё сильнее

 - Та-я-ня-я-а!!!

Но снова ответило только эхо.

Владимир, а следом за ним Кедров, бросились к отмели. Они кричали до хрипоты. Обшарили каждый квадратный метр отмели. Но тщетно! Всё молчало. Таня словно растаяла, растворилась в воздухе.

Кедров два раза сбегал на пристань, не шутит ли она, спрятавшись в каюту. Везде было пусто и тихо. Губы его дрожали, из горла вылетали хриплые булькающие звуки.

Владимир, после двух с лишним часов крика и поиска, сел на песок, обхватил руками колени и уронил на них голову. 

 - Таня, милая… Ну, кто же так шутит?

На отмель призрачно наползал липкий туман.

Часам к десяти утра к пристани подъехал милицейский мотоцикл. С ним два милиционера и поисковая собака. Уже немолодой капитан с густыми усами, неторопливо и обстоятельственно задавал вопросы, то Кедрову, то Журавлёву. Внимательно выслушивал ответы, изредка поглядывая на сержанта, как бы спрашивая его, что он думает об этом загадочном происшествии. Тот ловил его короткие взгляды и гладил лежащую у его ног собаку. Капитан закончил свой беспристрастный опрос, положил свои бумаги в планшет, встал, поправляя ремень, и как бы невзначай спросил:

 - Ну, а что вы сами думаете?

Кедров грустно пожал плечами. Капитан посмотрел на Журавлёва.

 - Ну, а вы?

Журавлев, не глядя на капитана, крепко, почти судорожно, потёр виски. Все трое сидели за тем же столом, за которым ещё вчера Кедров и он безмятежно вдыхали густой прохладный воздух ночи.

 - Я могу только догадываться… То есть у меня некоторое основания.

 - Говорите.

Капитан стоял у самого борта, глядел в сторону залитого солнцем плёса и, казалось, не слушал Журавлёва, который с трудом подбирал слова.

 - … Несколько дней назад сюда приезжал бригадир рыболовецкой бригады… Лопатин… До этого он ещё приезжал несколько раз. Таня мне рассказывала о нём… так… в нескольких фразах, из которых можно было понять, что он, как бы претендовал на расположение Тани. Василий Петрович, вероятно, знал об этом. Возможно, был как-то разговор о сватовстве…

Кедров смотрел на Журавлёва, часто моргая воспалёнными веками.

 - Да, да… Было такое… Сватался.

Журавлев переждал, пока закончил Кедров и продолжил уже несколько окрепшим голосом.

 - В тот вечер я возвращался с того конца плёса и, подходя к пристани, внезапно увидел Таню и Лопатина. Они стояли вон у тех кустов, что растут у самого берега. Им не было видно меня. Но я их видел хорошо. Они о чём-то разговаривали, но слов нельзя было разобрать, возможно, ветер относил их, да и кусты шумели от ветра. Было видно, что они ссорились. Таня ударила его потом по щеке. Он что-то сказал ей тихо, но сквозь зубы, потом резко повернулся к своей лодке, запустил мотор и на полном газу уехал от пристани. Больше он здесь не появлялся.

Капитан прошёлся около борта, закурил и, сдвинув на затылок фуражку, спросил:

 - Вы не спрашивали Таню, о чём они говорили в тот вечер? Ведь это было вечером?

 - Да вечером. Я не имел никакого права на дополнительные расспросы. Её пощёчина говорила красноречивее слов. Да мне и не хотелось быть свидетелем той сцены. Всё это произошло случайно. Я оказался в очень неудобном положении.

 - Так, так…

Возможно, капитану всё было ясно или ему не о чём больше было спрашивать Журавлёва. Но он спросил для формальности, на всякий случай:

 - Скажите, как он был одет? Несмотря на вечернюю пору, вы могли различить его костюм?

 - Конечно. Он был в коричневом пиджаке с чёрным бархатным воротником, в вышитой белой рубашке-гуцулке с кисточками, в виде зелёных виноградин, чёрные брюки и низкие хромовые сапоги. В этой одежде он приезжал и до этого.

Капитан подошёл к сержанту. Они о чём-то тихо разговаривали. В это время Кедров перегнулся через стол и взял Журавлёва за руку.

 - Так ты думаешь…

Он не договорил и опустил голову на стол так, что Владимиру был виден его седой затылок.

 - Ничего я не думаю, Василий Петрович… Я сказал то, что видел.

Капитан вернулся к Кедрову и спросил:

 - Нет ли у вас какой-нибудь вещи, которой часто пользовалась ваша дочь?

Кедров скрылся в каюте и вынес оттуда целый ворох одежды Тани. Капитан выбрал из него чулок и подал сержанту. Тот дал понюхать собаке и отцепил поводок.

 - След!

Собака взяла след сразу. Он пошёл вдоль берега к камням. Именно тут шла Таня, Журавлёв это хорошо видел. От камней след резко повернул к воде. Собака заскулила и села на влажный песок. След оборвался. 

Капитан и сержант внимательно осмотрели место возле камней, но ничего, кроме маленькой брошки, не нашли. Возвращаясь обратно к пристани, капитан сказал не то Кедрову, не то Журавлёву:

 - Я сейчас еду в рыболовецкую бригаду. Нужен невод. Будем искать в реке. Вас попрошу об одном: к бригадиру не высказывайте никакой неприязни. Вы ничего не знаете. Ясно?

Кедров ничего не ответил. Журавлёв только кивну головой.

 - Ну, вот и договорились.

Он сел на мотоцикл и уехал. Сержант остался на пристани. До приезда капитана в течение часа никто не сказал ни слова. Сержант сидел в тени куста, гладил умную морду собаки. Кедров без фуражки, с белой головой, сидел на табуретке у борта и, не отрываясь, смотрел на воду. Журавлев расслабленной походкой медленно ходил вдоль берега. В голове у него было пусто и тупо. Только глухо скрипел под ногами жёлтый песок, душно и жарко висел над рекой воздух.

Примерно через час вернулся капитан. Пыльный и потный, он сразу умылся в реке, обильно смочив водой короткие волосы.

 - Сейчас приедут рыбаки.

Ещё через полчаса из-за поворота показались две большие моторные лодки с людьми. На передней, в самом носу, в белой рубашке сидел Лопатин.

Лодка ткнулась в борт пристани, в том месте, где сидел Кедров. Лопатин встал в лодке и, жмурясь от солнца, смотрел на седого моряка. В глазах его было неподдельное удивление и печаль.

 - Так как же это, Василий Петрович?

Кедров остеклено смотрел на Лопатина, желваки дёргались под кожей на загорелых щеках. 

 - Вот так, брат… Так вот…

Прошли несколько томительных минут. Лопатин крикнул капитану:

 - Где закидывать будем, товарищ капитан?

Капитан туго натянул белую фуражку на мокрые волосы и ответил, не глядя на Лопатина:

 - Давай, напротив камней.

Труп Тани выловили с первого раза. Когда невод вытащили на берег. Все обступили его тесным кольцом.

В волосах Тани запутались зелёные водоросли, лицо её выражало боль и испуг, открытые глаза, потерявшие блеск, смотрели в небо, где летали белые чайки. Полуоткрытый рот, и ещё не потерявшие цвет губы, казалось, скажут: «Киу-киу». Старик Кедров опустился на колени и тяжело зарыдал, обнимая ноги дочери.

На берегу тихо плескала волна, шевеля белые, как шёлк волосы Тани. Рыбаки сняли кепки и опустили головы. Журавлев стоял в каком-то одеревенении, ноги не слушались. Он хотел двинуть ими, шагнуть к лежащей Тане, но не мог. В груди что-то судорожно сотрясалось.

Вдруг Лопатин качнулся, взял руку Тани. Но резкий окрик капитана остановил его:

 - Не трогать!

Он шагнул к трупу, нагнулся, разжал правую руку Тани, в ней запутавшаяся между пальцами, показалась зелёная кручённая нитка с кисточками в виде виноградин. Капитан двумя пальцами взял её, внимательно посмотрел на Лопатина. Тот попятился, но запутавшись ногой в неводе, упал на песок.

 - Эти кисточки от вашей рубашки, Лопатин?

Лопатин глухо замычал и ткнулся лицом в песок.

 - Вы арестованы, Лопатин, вставайте.

На берегу раздирающе раздался хриплый голос Кедрова.

 - Будь ты проклят… Проклят… Проклят…

В ответ тревожно и печально закричали чайки.

… Таню похоронили у самого подножия камней, на том месте, где она проводила долгие часы, улыбаясь своей светлой улыбкой, кормила горластых чаек, видела солнце, дышала ветром и протягивала навстречу им свои нежные руки. Эти камни помнили, вероятно, ещё детское тепло её рук, здесь она любила, и рядом с ними растаял её последний вздох.

Пройдут долгие годы, много, очень много унесёт воды река. Возможно, люди сочинят об этом легенду, добрую, тихую и печальную. Они прочтут на верхнем камне высеченную Журавлёвым надпись. Прочтут, и в их мыслях возникнет сказочно-фантастический образ любви:

«Под этими камнями покоится 

хозяйка Марьянова плёса,

юная и прекрасная Таня,

дочь Василия Кедрова. 1974 год.»

Ниже этой надписи, на ровном прямом разрезе красноватого камня Журавлёв высек полусогнутую ладонь в скорбной грации и лежащую в ней лилию. Всю эту работу Журавлёв выполнил чётко и искусно рукой художника и благодарным сердцем.

Когда надпись была закончена, он ещё раз провёл рукой по строгим буквам, долго молчал, прислонившись головой к камню, губы его слегка двигались, возможно, он шептал то, чего не успел сказать Тане.

Последний багряный луч заката тихо скользнул по лицу и погас. На камни набежали сизые тени леса. Спустя полчаса над плёсом робко засверкала маленькая звёздочка на чистом безоблачном небе.

Всё тихо уснуло, и река, и чайки, и вся земля.

… Пароход устало боднул смоляной бок пристани, тяжело выдохнул густой клуб пара и затих… Опять на капитанском мостике появился помощник капитана, перегнувшись через поручни, кивком головы поздоровался с Кедровым.

Сквозь пелену серых туч сонно и понуро проглядывало тусклое солнце. Пассажиры, пользуясь прохладной погодой, вышли на палубу в дорогих и модных платьях и костюмах, ходили вдоль бортов, рассматривая друг друга внимательно, но без особого любопытства.

Журавлев стоял у самого борта пристани, застыв в скорбном молчании, подбородок его отяжелел, брови сдвинулись к переносице, между ними легла глубокая тёмная складка. Ещё издали заметил он стоящие у самого борта парохода две женские фигуры – одну крупную, располневшую, другую тонкую и лёгкую. Журавлёв догадался, что это были Валя и её мать. Вероятно, они возвращались из поездки на этом же пароходе. Возможно, Валя, зная, что Журавлёв высадился в Марьяновке, где-то в тайне надеялась встретиться с ним.

И они встретились.

Когда пароход коснулся пристани, Валя подняла над головой руку и с искренней улыбкой помахала Журавлёву. Тот только едва заметно кивнул ей головой и остался стоять неподвижно.

Рука Вали медленно опустилась, улыбка сменилась изумлением. Мать Вали раскачиваясь, кланялась Журавлёву, делая глупую улыбку. Валя сбежала по трапу.

 - Здравствуйте, Владимир Иванович!

Она протянула ему маленькую пухлую руку, но Журавлёв только долго и рассеяно посмотрел на кончики её пальцев. Губы его только вздрогнули, но не разомкнулись.

 - Что с вами? Что-нибудь случилось? Уж не обокрали ли вас? Да ответьте же!..

Журавлев разомкнул губы.

 - Обокрали.

Она деланно-весело рассмеялась.

 - Да стоит ли так убиваться из-за вещей или денег.

Журавлев сухо и хрипло ответил ей, глядя поверх ей головы:

 - У меня отняли солнце, воздух, свет…

 - Не понимаю.

 - Мою жену…

Валя коснулась пальцами его руки.

 - Жену? Но я хорошо знаю – у вас не было никакой жены. Вы просто разыгрываете меня.

Журавлев посмотрел в её глаза. Потом перевёл взгляд на камни на отмели. На миг ему показалось, что на них стоит Таня, над ней кружатся чайки и кричат своё вечное «Киу-киу».

 - Всё это случилось здесь. Вон там её могила. Не спрашивайте меня больше ни о чём, Валя.

В долгую и неловкую паузу тревожно и сипло прогудел пароход. Загремели по борту сходни. Валя схватила Журавлёва за руку и сжала её.

 - Я останусь с вами.

 - Не надо…

Он посмотрел ей прямо в глаза и добавил:

 - Вы мне ничем не поможете. Никогда… Нет… Прощайте, Валя. Вы славная девушка.

Валя вынула из сумочки блокнот и быстро написала ему свой адрес и вернула ему между пальцев бумажку.

 - Это мой адрес. До свидания.

Она сбежала по сходням на палубу. Пароход медленно отчалил, удаляясь от старой пристани, на борту которой стояли двое – Владимир и старик Кедров.

Валя и её мать махали им руками. Владимир поднял руку. Разжал пальцы, ветер вырвал бумажку из его пальцев и закружил над водой. Валя видела это. Верно, она была бы готова умереть, чтобы только любить этого человека, и даже жалела, что эта тяжёлая, как камень, скорбь была не в ней. Он был прекрасен в этой человеческой скорби.

Владимир ещё долго стоял у борта, скрестив на груди руки и опустив голову, глядя из-под бровей, как о борт глухо плещут волны. Послезавтра и он уедет с Марьянова плёса. Наверное, он долго будет смотреть на удаляющую отмель, на старенькую пристань, на берегу которой будет стоять старый шкипер, оставшийся одиноким, как старое умирающее дерево. Что будет с ним? Долго ли он проживёт? Заглохнет ли когда-нибудь его горе?

А что же он сам, Журавлёв? Что будет делать, уехав отсюда? Приедет ли он хоть на один день утешить старика?

Приедет, обязательно приедет. Ведь на этой отмели останется частица его жизни, лучшие чувства, голос его любви. Он напишет картину, которую начал. «Хозяйка Марьянова плёса» обретёт другое звучание, лягут новые краски, будет другой тон.

Владимир понял, чего он не смог уловить в её позе тогда. То, что он сделал – это сухо, тяжело. Нужен апофеоз, восторг, гимн. Она ничего не просила, ничего не хотела, кроме любви, и в ней всё это жило в каждом движении, жесте. Она была самая любовь, рождённая для неё и погибшая во имя её.

Есть люди, у которых любовь коротка. Она, как вспышка молнии, сверкнёт своей неодолимой силой, на миг, но зато во всю ширь, насколько хватает её существа.

«Таня, прекрасная Таня! Нет, ты не умерла, ты бессмертна во мне, в моих мыслях, в моих руках, в моём зрении, и я сделаю тебя бессмертной в красках, в лучах света, звёздах. Тебя будут любить все. Восторгаться тобою. Потому, что ты дала мне новые силы, новый смысл труда и жизни!» - так думал, грустя, Владимир и смотрел на мир Тани, её Марьянов плёс, камни, отмель – на всё, что было дорого ей.

Ветер медленно колыхал кусты лозняка. Потемнела свинцовая рябь реки, а Журавлёв ещё долго стоял, не мог уйти с этой, ставшей родной, пристани. Когда он поднял голову, Кедрова на пристани уже не было. Тёмным силуэтом он стоял возле камней, неподвижно, как изваяние. Журавлё пошёл к нему, чтобы рассказать ему всё, о чём он только что думал.

Но вот настал день, когда Журавлёв и Кедров вышли к пароходу, который должен увезти Журавлёва в Минск. Рано или поздно этот день должен был настать. С реки уже дули холодные резкие ветры. Небо покрывалось всё чаще и чаще серыми тучами, а в старенький борт пристани тяжело и часто била холодная волна.

Они, молча, вынесли из каюты вещи Журавлёва, бережно поставили к стене незаконченную картину, тщательно упакованную и зашитую в плащ-палатку, потом сели у борта и закурил по последней сигарете. На душе Журавлёва было тяжело.

Днём они долго сидели у камней, изредка тихо переговаривались, а сейчас, когда острота разлуки приблизилась, они почти не разговаривали, а если и говорили, то о каких-то пустяках, которые неизвестно откуда приходили на ум. От этого Журавлеву становилось как-то не по себе. 

«В такой момент говорим мы с ним о том, о чём не следовало бы говорить. Нет, это просто преступление мысли, усталость мозга». Он смотрел на Кедрова с невыразимой болью и грустью.

Кедров за эти дни сильно ссутулился, глаза его воспалились и отекли. Руки рассеяно что-то искали, что-то щупали, лицо осунулось, резче обозначились морщины. Он часто тёр ладонью глаза и отводил их в сторону. Горе изменило его до неузнаваемости.

«Да, горе старика неизмеримо больше моего и оно неизгладимо до конца его дней», - продолжал думать Журавлёв, глядя на Кедрова.

 - Ты, Володенька, уж напиши мне как-нибудь… Может, всё ж-ко полегчает…

Он посмотрел на Журавлёва и понял, что сказал напрасно. Журавлев напишет, будет писать часто и приедет на будущее лето в Марьяновку. Ведь они теперь связаны одним горем. В Журавлёве он видел частицу своей дочери.

 - Весной, говорят, новую пристань пригонят, легче будет мне… откачивать воды меньше… Ты ничего не забыл, Володенька? Мне всё кажется, что ты забыл чего-то?

 - Нет, нет… Взял всё. А может, зимой в Минск приедешь, Василий Петрович?

Кедров горестно вздохнул и вытер глаза.

 - Эх-ха… Да уж нет… Куда я… Тут всё у меня. Ты приезжай сам… Только вот Танюшки-то у нас не будет…

Он опять стал тереть ладонью глаза. Журавлев обнял его за плечи, прижал к груди, но ничего не сказал, боялся, что голос его сорвётся в неистовой боли к старику, он только плотно сжал губы. Так они стояли, обнявшись, долго, пока не подошёл пароход.

Пароход уходил всё дальше и дальше. Кедров левой рукой тёр слезящиеся глаза, а правой махал Журавлёву.

Медленно в сером мареве таял Марьянов плёс, старенькая пристань и рядом с ней камни. Вот пристань стала со спичечный коробок. Потом исчезла совсем. Осталась только вода. Тёмный лес, да серое небо. В след пароходу летела одинокая чайка. Она летела долго, словно неся последний привет с Марьянова плёса.

Стоя на палубе, Журавлёв смотрел на неё, не отрывая глаз и сжимая в кармане брошку, которую они вместе с Таней искали в последний вечер, когда она сказала последние слова: «Мне темно. Возьми звезду и посвети мне».

… Но вот и чайка отстала.

Печально кричат чайки. Они летают низко, касаясь острым крылом отмели, как будто хотят рассечь землю, в которую ушла их прекрасная подруга.

Безмолвен Марьянов плёс. Только по утрам в пелене зыбкого тумана протяжно и скорбно гудят пароходы. Их выходит встречать хозяин старенькой пристани, убитый безутешным горем старик. Плечи его печально опущены, жилистая коричневая шея ещё больше высунулась из ворота старенького бушлата. Он стал похож на старого подбитого грача. Когда он видит лица людей, глубже натягивает на самые глаза фуражку с позеленевшим крабом, моргает веками и отводит взгляд в сторону. Стыдится ли он своего горя, а может, чувствует во взгляде людей сочувствие к своей беспомощности, никчёмности, одиночеству. Потом идёт, тяжело и разбито шагая, по пустынной отмели к красноватым камням, гладит их шершавой сухой рукой, садится и думает о чём-то. Чайки доверчиво садятся с ним, кивают чёрными головами и берут с его ладоней хлеб.

Тихо-тихо. Разбежавшаяся волна тает у самого берега и чуть слышно выползает на чистый жёлтый песок, как будто хочет лизнуть одеревеневшие ноги Кедрова.

 - Шш-ш… Ш-ш-ш… Ш-ш-ш…

И Кедрову чудится из под камней голос:

 - Мне темно, пап. Возьми меня отсюда.

 - Ш-ш-ш… Ш-ш-ш…

Скоро осень.

Десять лет подряд Журавлёв приезжал на Марьянов плёс. Его встречал постепенно дряхлеющий старик Кедров. Он уже не шкиперил, а жил в своём стареньком доме на зелёном косогоре. Внизу, над самой рекой летали, наверное, уже другие чайки. Но плескались те же волны и дремали те же леса, окутанные тёплой синью.

В дни приезда Журавлёва Кедров был несказанно рад, оживлялся и всё заглядывал в глаза Журавлёву. Хотел ли узнать мысли его, нет ли смятения, забытья к памяти Тани. Но во взгляде Владимира ничего не изменилось, всё так же, как при Тане. Только однажды, комкая серую тряпку, которой постоянно тёр красные глаза, Кедров сказал ему:

 - Женится всё равно придётся, Володенька. Погоревал, да ведь не век же…

Журавлев грустно и долго смотрел на старика.

 - Навек, Василий Петрович, навек…

Больше они об этом никогда не говорили.

В последний день перед отъездом Журавлёв приходил на то место, где они с Таней до утра, до последней звезды стояли на плёсе, смотрел на эти звёзды и тихо шептал:

 - Они всё видят, всё знают… Там тайны, там вечность, там след мысли Тани.

Уезжая, Журавлёв прощался до следующего года и обязательно приезжал.

Он уезжал и с головой уходил в работу. Теперь он жил воспоминаниями и находил в этом прекрасном свой смысл. Много, очень много сидел в своей мастерской, в уютном тихом домике под Минском, много ездил, ходил, читал лекции в институте, и это поглощало всё его время, всего его.

… Но вот однажды Журавлёв вернулся с Марьянова плёса вместе с Кедровым, привёз его погостить, да так и остался старик в доме Журавлёва. По-стариковски сдружился с его тёткой Настей, чадил своим «Прибоем» и ходил по комнатам, рассматривая на стенах бесчисленные картины, потом приходил в мастерскую и погружался в свои думы. 

Все картины в доме он помнил наизусть, но одну, которая стояла в мастерской, накрытая белым полотном, не видел ни разу. Журавлев держал её всегда закрытой и не показывал старику, уходя, закрывал мастерскую на ключ.

Но вот на какой-то праздник тётка Настя решила прибраться в мастерской, когда Журавлёва не было дома. Она не могла одна сдвинуть тяжёлую картину с мольбертом. Позвала Кедрова. Вдвоём они подвинули её в нужное место, и тут Кедров приподнял край материи, закрывающей картину, и тихо вскрикнул. На него смотрело живое лицо дочери, лицо Тани.

Сразу вспыхнуло в памяти всё: и старенькая пристань на Марьяновом плёсе, и тихие безоблачные вечера с карминной кромкой заката, и запах горьковатого дымка, смешанного с запахом дикого укропа и ромашки. Всё это точно тёплым туманом потекло в памяти.

Кедров откинул материю совсем и протянул родному лицу трясущиеся руку.

 - Доченька, … Танюшка!

И сел на стул, не в силах стоять на ослабевших ногах, опустив руки между колен, сильно ссутулил спину и вытянул шею.

Таня сидела на камне легко и непринуждённо, опираясь обеими руками назад. Лицо её, спокойное мечтательное, повёрнуто на ту сторону реки, где мерцает крохотный огонёк, который вот-вот, кажется, погаснет. У ног её чуть тлеет угасающий костёр с последней струйкой невесомого дыма. Лицо, полуоткрытая грудь, левая рука и открытые высокие колени озарялись мягким красноватым отсветом костра, всё остальное как бы растворялось в тёмно-сине-зеленоватых сумерках ночи. Ничего лишнего: ни одежды, ни предметов, они только как бы угадывались неясными очертаниями, но в то же время достаточно ясно воображались: темновато-синий гребень леса с блестевшей на повороте реки водой у подножия, тёмный силуэт пристани, словно висящий между туманом и небом с редкими звёздами. И небо, удивительно знакомое, густое и бездонное. Неясными белыми комочками дремлют на отмели чайки. Кажется, сейчас погаснет последняя вспышка костра и всё исчезнет: и лицо, и волосы, и руки, всё погрузится в синий мрак, немного загадочный и жуткий. И хочется раздуть костёр, подкинув в него немного сухих веток, и рассмотреть яснее это очарование – прекрасное юное лицо, дышащую грудь и живые трепетные руки…

Но в том-то и была пленительная сила этой картины, что вся она, исполненная таинственности и желания удержать рядом, оставался загадкой.

От этой картины всякий унесёт свои впечатления: модница устыдится своей мишуры, эффектный вычурности. Глядя на эту девственную простоту, юноша вспыхнет жадным взглядом и отойдёт от полотна, чистым, с прекрасным зовом благородной любви. Почтенный старец уйдёт гордым и довольным. Он когда-то любил такую же юную и прекрасную женщину, пожелает иметь такую дочь.

… А старый отец сидел и смотрел на свою дочь. Он не понимал всех достоинств этой картины, но чувствовал в ней что-то большое, нужное и вечное. Только теперь он вспомнил, как однажды к Владимиру пришёл пожилой человек с длинными седыми волосами, сухой и высокий, похожий на профессора. Он ещё у калитки сада заговорил густым низким голосом.

 - Ну-те-кось, покажите мне вашу «Хозяйку», модой человек, наслышан премного…

Не понял тогда Кедров, о какой хозяйке шла речь, и странно ему показалось, что Владимир повёл профессора в свою мастерскую, где не было никакой хозяйки, и ещё более странное он услышал часа через два. Профессор и Владимир вышли из мастерской.

 - Странно, очень странно, Владимир Иванович, держать в взаперти этакую прелесть. Но хвалю, сердечно рад, «Хозяйка» прекрасна. – И уже у самой калитки профессор остановился, сердито постучал тростью о землю и добавил. – В люди! Непременно в люди!

«Так вот о какой хозяйке шла речь! Об этой картине – «Хозяйка Марьянова плёса», о его дочери!». И долго, да самого вечера, сидел Кедров у этой картины.

Потом приходил сюда, в мастерскую, каждый день, тихонько садился возле картины, стараясь не шуметь и не мешать Владимиру, курил свой «Прибой», и всё смотрел, и смотрел на картину.

 - Шли бы вы отдыхать, Василий Петрович, уже поздно.

 - Да вот ещё выкурю штуку, да и того…

 - И курить вам вредно много.

 - И то верно… Не буду.

Вот так шёл день за днём, год за годом. Кедров дряхлел, Журавлёв набирал силу. О нём говорили широко и горячо.

И сам он, как и Кедров, подходил иногда к картине, трогал пальцами, словно живые волосы Тани и говорил тихо и грустно:

 - Здравствуй, любимая…

В эту весну старик Кедров сильно занемог. Его как-то покривило, правую ногу с трудом волочил, половина лица онемела. Он почти совсем перестал выходить на воздух, лежал в своей комнатке и часами глядел в потолок, вздыхая долго и тяжело, со стоном. Василий Петрович теперь даже редко курил свой «Прибой». У Журавлёва некстати было много работы, но он всё-таки беспрестанно вызывал врачей, возил старика к одному профессору. Но лучше не становилось.

 - Что бы ты хотел, Василий Петрович? Может на курорт послать тебя?

 - Ничего мне не надо, сынок…

Потом, облизнув сухие посиневшие губы, добавил:

 - …Вот ежели б… ежели в Марьяновку бы… Ну, да тебе теперь недосуг…

Журавлев пожал его слабую руку.

 - Вот хорошо придумал, честное слово, здорово! Да я сам давно подумывал об этом. Через неделю едем. Недели полторы есть свободного времени.

 - Правда это, сынок?

Это было неправдой - дел было невпроворот. Последнее время Журавлёв работал ночами, осунулся, глаза ввалились, но он понимал, что старик долго не протянет, и надо было успеть сделать что-нибудь для него.

За эту неделю Кедров как-то оживился, сходил в парикмахерскую, побрился, подравнял побелевшие усы. Он ходил по дому, отстукивая своей палкой, трогая вещи руками, выходил в сад, нюхал весеннюю землю, разговаривал с тёткой Настей, которая хлопотала на грядке клубники.

 - Привезу тебе, Настюшка, лещей копчёных. У нас их там пропасть, да… пропасть.

 - Спасибо, Василий Петрович.

Он глядел на неё покрасневшими глазами, тёр их платком, сморкался.

 - За уход, за ласку, спасибо тебе, Настя. Уж не обессудь… А насчёт лещей не сомневайся, первого сорту доставлю!..

Но не суждено было отблагодарить Кедрову гостинцами Анастасию Павловну. Он не вернулся из Марьяновки.

Дорогу старик выдержал хорошо. Улыбался, даже шутил. На пароходе всё время сидел на палубе и смотрел слезящимися глазами вперёд, узнавал с детства знакомые места, подзывал к себе Журавлёва и сбивчиво рассказывал ему какую-нибудь историю, забывался, переходил на другое.

Стали подплывать к Марьяновке. Старик просто оцепенел, не спускал глаз с берега, где на плёсе стояли пирамиды камни.

Марьяновка сильно изменилась. Не было уже старенькой пристани. На её месте стоял добротный дебаркадер с башенками и колонами. В гору шла прямая грунтовая дорога. Пассажиров ждал регулярный рейсовый автобус. Там, где стояло несколько домов Марьяновки, рядом расположились одноэтажные светлые корпуса Дома отдыха. На отмели пестрели пляжные грибки, киоски, раздевалки.

Сходя с парохода, Кедров подошёл к шкиперу, здоровому и крепкому парню, приложил руку к козырьку и спросил, моргая веками:

 - Как служба?

Шкипер удивлённо посмотрел на него и ответил:

 - Держим, батя…

Журавлев поспешил отвести его в сторону, с парохода сходило много народу. Пароход приходил тебе по новому расписанию, в одиннадцать часов утра.

Устроив вещи в камеру хранения, они пошли вдоль пляжа к камням. Повсюду на песке лежали отдыхающие. Они разглядывали идущих Журавлёва и Кедрова в тёмных костюмах. Шутили.

У камней расположилась компания молодёжи, пили пиво, наигрывал мелодию приёмник. Кедров остановился, снял свою заветную старенькую мичманку, медленно встал на колени и, обняв камень, тихо сказал:

 - Здравствуй, дочка.

И заплакал по-стариковски сухо и тихо. Молодёжь смолкла, свистнув, затих транзистор. Кто-то спросил Журавлёва:

 - Что это он?

Журавлев не разжимал плотно сжатых губ, молча, указал на надпись на камне. Молодёжь понимающе отошла в сторону. Какая-то девушка в купальном костюме, стройная, и белокурая, шёпотом спросила Журавлёва:

 - Она в самом деле была прекрасной?

Владимир посмотрел девушке в чистые серые глаза, молча кивнул головой, потом добавил.

 - Такая же, как ты…

 - А вы её знали?

Журавлев грустно улыбнулся, потрогал пальцем волосы девушки, и ответил тихо и внятно:

 - Это моя жена.

 - Ой…

Девушка коснулась пальцем своей щеки совсем так, как это делала Таня.

 - Расскажите… Тут по-разному говорят…

Журавлев снял шляпу, на лоб упала немного поседевшая тёмная прядь. Он сомкнул усталые веки.

 - Потом… Потом… Когда-нибудь…

… Кедров умер через неделю. Умер тихо, в своём заколоченном досками доме, под крышей, где прожил всю жизнь, где родилась его дочь. В последний миг он подозвал рукой Журавлёва и, с трудом растягивая немеющие губы, сказал:

 - Нас-тю-ш-ке ле-щей зах-ва-ти… Поклонись… 

Потом пожевал губами и добавил: 

 - Ты приезжай сюда… по весне…

И закрыл глаза. Журавлев поцеловал его ещё не остывший лоб

Ожидая парохода, Журавлёв в последний раз смотрел на Марьяновку. К нему подошли три девушки и юноша. Одна из них та, что говорила с ним на пляже.

 - Здравствуйте! Вы уже уезжаете? Вы обещали рассказать…

Потом спросил юноша.

 - Ваша фамилия действительно Журавлёв?

 - Да, молодой человек.

 - Мой друг слушает ваши лекции в институте. 

Журавлев кивнул молодому человеку. Они сели на скамейку у пристани. Девушки приготовились слушать:

 - Это было пятнадцать лет назад…

И рассказал им всё от начала до конца.

…Человек, в сильно поношенном пальто и такой же шляпе, высокий, сутулый, с жёлтым измождённым лицом, медленно поднялся на второй этаж галереи, держась костлявой рукой за перила. На площадке долго стоял, прерывисто дыша, с неподвижным тяжёлым взглядом. Мимо него проходили посетители одиночки, парами, целыми экскурсиями, юные и пожилые, останавливались, обменивались мнениями.

Вот почти рядом остановились двое, юноша и девушка – студенты, они встретились случайно. Юноша шёл вниз, а девушка, наоборот, вверх.

 - Где ты был с утра, охрипла у телефонов искать тебя.

Юноша поправил очки и изумлённо смотрел на девушку.

 - Ты искала меня, Марина? Это что-то новое…

 - Помолчи, дурачок. Ты даже не подозреваешь, какие новости.

 - Что, запустили человека на Марс?

 - Слушай, ты зачислен в состав делегации профессора Журавлёва.

Юноша снял очки и, машинально потерев их об рукав пиджака, снова надел.

 - Не разыгрываешь?

 - Через десять дней ты будешь уже во Франции. За известие – сувенир.

Человек в пальто и в шляпе при словах «профессор Журавлёв» вздрогнул и впился глазами в девушку. Юноша взял девушку под руку, и они хотели было уже спускаться вниз, но человек схватил её за руку. И, показывая жёлтые от чифира и табака зубы, хрипло, срывающимся голосом спросил.

 - Я не ослышался? Ты сказала «профессор Журавлёв»?

Девушка испугано потянула к себе руку.

 - Да, профессор Журавлёв… Отпустите мне больно.

Юноша поспешил отнять его сухую руку от девушки.

 - Гражданин, что вы себе позволяете?!
Но человек в пальто не обращал на него внимания.

 - Скажите, где он? Кто этот человек?

Юноша поспешил ответить:

 - Вы, что, пришли на выставку картин профессора Владимира Ивановича Журавлёва и не знаете, кто он?

 - Значит… Значит это он?

 - Я не знаю, кого имеет в виду вы, а я вам говорю о профессоре живописи Журавлёве. Вы что, знакомы с ним?

 - Я его ученик. Да, да… То есть, нет… Давно когда-то…

Девушка и юноша стали спускаться вниз по лестнице. Человек стоял и что-то шёптал губами. Юноша оглянулся и добавил:

 - Здесь этажом выше, в правом крыле, выставка картин профессора Журавлёва, - и шёпотом на ухо девушке прошептал: - Ненормальный какой-то.

Человек, как мог, задыхаясь, поднялся на третий этаж, свернул направо мимо женщины с красной повязкой с надписью «Администратор», натыкаясь на идущих людей, рассматривающих картины, шёл, не видя лиц, останавливался у картин, что-то шептал сухими губами. От него сторонились или удивлённо рассматривали.

Вдруг он остановился у картины, висящей в самом углу, в затемнённой части зала и замер. На него, из красноватой полутьмы заката, глядело лицо Тани. Прищуренные глаза смотрели прямо на него. Он не мог двинуться с места, оторваться от этого лица и взгляда. Прошло какое-то время и… среди сдержанного говора посетителей по всему залу, вдруг раздался душераздирающий крик, затем глухо стукнуло о паркетный пол упавшее тело. Когда к упавшему поспешили люди и администратор, он ещё раз приподнялся на локте, вытянул руку к картине и едва слышно сказал:

 - Я убил её!..

И умер.

Это был Лопатин, отбывший свои пятнадцать лет и пришедший в этот дом по объявлению: «Требуется на постоянную работу: кочегар, сантехник и разнорабочие»…

… Шла пора золотой осени. Аллея сквера устлана жарким багрянцем опавшей листвы. Солнце, словно желая насладиться последним блеском, дремотно отдавало своё тепло уставшей от изобилия земле.

Вокруг галдела детвора, под бдительными взорами блаженно щурившихся мам, опустели киоски и скворечники, кое-где заколачивали досками скульптуры, притихли, спрятались в трубы фонтаны. Люди, сидящие на скамейках, находя новые темы разговоров, заговорили звонче, их голоса зазвучали отчётливее. Вот-вот посыплет и закружится снег.

После лекции Журавлёв вышел из института и медленно шёл боковой аллеей – здесь он проходил всегда. Ему было знакомо каждое дерево, каждая скамейка. Вот он дошёл до крайней скамейки, постоял с минуту, затем сел, откинувшись на спинку, поднял глаза на макушки деревьев и задумался. Лицо его было спокойно, даже величественно. Эти пятнадцать лет он почти нисколько не изменился, только на висках поблёскивала седина, но это не от старости, скорее это от пережитого. Фигура его стала несколько массивнее, но не утратила стройности и силы. Появилась некоторая медлительность в движениях, взгляд стал продолжительнее и взыскательнее, а в остальном он остался прежним Журавлёвым.

И только очень тонкий и наблюдательный взгляд мог отыскать на его лице следы ещё не отжившей душевной драмы. О чём думал сейчас Журавлёв, угадать было трудно. Он выкурил уже две сигареты, несколько раз переменил позу, а листья с деревьев падали и падали на землю, на скамейку, на плечи. Возможно, он вспоминал о Марьновом плёсе, кто знает…

 - Владимир Иванович? Какая неожиданность!

Журавлев повернул голову и увидел возле скамейки модно одетую женщину. Рядом с ней, держась за руку, стоял тёмноволосый мальчик лет десяти.

Журавлев долго рассматривал обоих, а женщина стояла, грустно улыбаясь, и с внутренним укором смотрела на него. Наконец, он встал, тронул рукой шляпу, и виновато пожал плечами.

 - Простите, но…

 - Ну, конечно же, вы забыли. Мы познакомились с вами на пароходе.

 - Стойте. Ни слова больше… Валя? Валентина…

 - Просто Валя.

Журавлев с теплотой пожал протянутую ему руку и долго не выпускал её.

 - Здравствуйте, здравствуйте, Валя! Это действительно так неожиданно. Как вы, где вы?..

Они присели. Мальчик отошёл от них и занялся своим делом. Валя изменилась, в лучшую сторону. У неё было прекрасное, цветущее лицо. Она стала крупнее, но не утратила осанки и стройности. Глаза смотрели остро и испытующе.

 - А я несколько раз видела вас, Владимир Иванович, и много слышала, но…

 - Так вы живете в Минске?

 - Конечно же… Правда, уезжала на время, но вот теперь снова…

Она немного помолчала и посмотрела на своего мальчика.

 - Уезжала вдвоём и вернулась вдвоём тоже. Это мой Валерик. Папа его остался в Омске… Два года назад. Работаю в одной средней школе. Всё нормально, даже отлично. Вот и всё. Всё просто, как вы однажды сказали. Как школьный глобус. А как вы, Владимир Иванович? Впрочем, о вас я знаю больше, чем вы обо мне. Одиноки. Помните, как то одинокое дерево у реки. Я храню этот рисунок. Хотя нет – одинокое дерево вам не подходит… Но всё равно – одиноки… И я, наверное, понимаю это одиночество. Вы сильный человек, верны себе и своей любви, верны идеалам, искусству… ой, я так много наговорила вам сразу! Извините, пожалуйста, мне не нужно было делать этого.

 - Нет-нет, отчего же?.. Говорите…

Он она, подумав с минуту, заговорила о другом, в голосе появилась грусть и сожаление, голос звучал без фальши, просто, искренне.

 - Три года назад умерла мама, вы ведь знали её, помните – на пароходе?

Журавлев, молча и скорбно, кивнул головой.

 - А в прошлом году умер папа… Скоропостижно. Вот так… Теперь я одна. Да, вот ещё Валерик… Но мы счастливы.

Последнюю фразу она сказала неуверенно и, плотно прикрыв ресницы, добавила твёрже, отчего ещё более выдала своё положение.

 - Но мы счастливы… с Валеркой…

Журавлев молчал, глядя на её руку в коричневой тонкой перчатке, которая скользила по замку сумочки и никак не могла открыть его. Журавлев следил и думал: «Откроет или не откроет?». Как будто сейчас это было самое важное и главное. Между тем длилась неловкая пауза и чтобы как-то разрядить её, Владимир Иванович протянул руку и нажал на кнопку замка – сумочка открылась. Сверху лежал носовой платок. Валя невольно вынула его и комочком поднесла к носу.

 - Благодарю вас.

Она посмотрела на часы. Была половина второго. Валя грустно улыбнулась и добавила.

 - Ну, вот … в четыре у меня снова уроки… Потом в семь педсовет… Завтра экскурсия и родительское собрание… Вам, наверное, странно всё это? Конечно же!.. Извините. Мы, возможно, больше не встретимся… Скажите мне…

Журавлев почувствовал вопрос, которого не хотел слышать, и, не повернув головы, глухо спросил:

 - Что?

Она долго и внимательно смотрела на него сбоку, на его чёткий профиль, умные, всевидящие глаза, сдвинутые брови. Потом тихо вздохнула т встала со скамейки.

 - Нет, это ни к чему… Прощайте, Владимир Иванович, я была очень рада побыть эти минуты с вами, очень рада… Прощайте…

Она протянула ему маленькую, чуть дрожащую руку. Журавлев пожал её, сквозь перчатку ощутил её тепло и трепет. Что-то на миг скользнуло к сердцу, потом в голову, пролетело током по сему телу. Он закрыл глаза и разнял руку.

- Прощайте, Валя!

- Прощайте. Я часто, очень часто вспоминала вас. Вы удивительный… Вы святой… Ваша Таня… Мёртвые счастливее живых. Прощайте, Владимир Иванович…

Журавлев остался стоять. Он не мог двинуть ни рукой, ни бровью…

Только когда в конце аллеи Валя остановилась, прижала к губам пальцы руки и помахала Журавлёву, он снял шляпу и поклонился.

Она скрылась в желтизне деревьев. Шуршали листья, на них приплясывая, торжествовало солнце.

Журавлев постоял ещё минуту, потом повернулся, взгляд упал на скамейку, там белым комочком лежал носовой платок Вали. Но Журавлёв думал уже о другом. В сознании зародился новый сюжет. Только что случившийся. Он напишет его. Обязательно напишет.

